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Абстракт 

 

Хорхе Агустин Николас Руис де Сантаяна-и-Боррас, более известный в академическом мире в силу 
первичной университетской институционализации как  Джордж Сантаяна (1863-1952) - испано-
американский философ, литератор и публичный деятель. Родился в Испании, вырос и получил 
образование в США, где жил с  с восьмилетнего возраста. В силу этого идентифицировал себя как 
американец, хотя всегда сохранял испанскую культурную идентичность, имел испанский паспорт и в 
возрасте 48 лет навсегда вернулся в Европу. Широкой публике известен афоризмами: «Тот, кто не 
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помнит прошлого, обречен повторить его», «Только мертвые видели конец войны», связанными с его 
эссеистическими произведениями. Более специализированные читатели знакомы с его определением 
красоты как «опредмеченного удовольствия», что непосредственно с настоящей публикацией. В 
отношении религии был агностиком, но ценил испанские католические ценности, обычаи и 
мировоззрение, на которых вырос. В теоретическом отношении на него оказали глубокое влияние жизнь 
и мысли Спинозы, во многих отношениях Сантаяна старался ему следовать. В годы учебы закончил  
Бостонскую латинскую школу и Гарвардский колледж, где он учился у философов Уильяма Джеймса и 
Джозайи Ройса, в Гарварде был энергично вовлечен в публичную деятельность одиннадцати клубов, стал 
основателем и президентом Философского клуба, членом литературного общества под псевдонимом O.K., 
редактором и карикатуристом газеты The Harvard Lampoon, а также соучредителем литературного 
журнала The Harvard Monthly. После окончания Гарварда в 1886 году Сантаяна два года учился в Берлине. 
Затем он вернулся в Гарвард, защитил диссертацию о Германе Лотце (1889). С 1896 по 1897 год Сантаяна 
стажировался в Королевском колледже в Кембридже. Он был профессором Гарварда (1889-1912), в этом 
качестве внеся важный вклал в деятельность философского факультета и приобретя статус классика 
американской филосрфии, несмотря на молодой возраст. В 1912 году Сантаяна оставил свою должность в 
Гарварде, чтобы провести остаток своей жизни в Европе. Некоторые из его гарвардских студентов 
прославились в различных качествах, в том числе Т.С. Элиот, Уолтер Липпманн и Гертруда Стайн. 
Основное философское наследие Сантаяны состоит из представляемой работы «Чувство красоты» (1896), 
его первой монографической публикации и, пожалуй, первой работы такого масштаба по эстетике в ее 
современном понимании, написанной в Соединенных Штатах; «Жизнь разума» (в 5 т, 1905–1906), ставшей 
пиком гарвардской фазы его карьеры; "Скептицизм и вера в животных" (1923); «Сфера бытия» (в 4 т., 
1927–1940). Хотя Сантаяна не был программным стороннником прагматизма, как Уильям Джеймс, 
Чарльз Сандерс Пирса, Джосайя Ройс или Джон Дью, «Жизнь разума» является первым развернутым 
изложением идей этого течения. Как и упомянутые авторы, Сантаяна хорошо разбирался в теории 
эволюции и был привержен метафизическому натурализму, то есть считал, что человеческое познание, 
культурные обычаи и социальные институты развились таким образом, чтобы соответствовать условиям 
окружающей их среды. При этом, по указанным выше причинам этнической идентичности Сантаяна с 
пиететом относился к религии и называл себя «эстетическим католиком». Взгляды Сантаяны на 
религию изложены в его книгах «Разум в религии», «Идея Христа в Евангелиях» и «Интерпретация поэзии 
и религии», романе «Последний пуританин», автобиографическом эссе «Лица и места» — автобиография. 
Следует заметить, что метафизический натурализм Сантаяны в сочетании с приверженностью 
католическому традиционализму в годы жизни его в Европе, в том числе в Италии а годы правления там 
Муссолини дали весьма характерные следствия: он стал придерживаться идей расового сепаратизма и 
весьма одиозных евгенических взглядов, что в приводимой нами работе, написанной в годы карьеры в 
Гарварде, конечно, было еще невозможно.  
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     Эта небольшая работа содержит основные идеи, собранные воедино для курса 
лекций по теории и истории эстетики, прочитанных в Гарвардском колледже с 1892 
по 1895 год. Единственная оригинальность, на которую я могу претендовать, — это 
та, которая может быть результатом попытки собрать воедино разрозненные общие 
места критики в систему, вдохновленную натуралистической психологией. Я имел в 
виду, скорее, точность изложения, чем новизну, и если какой-либо предмет, как, 
например, исключительные качества трагедии, предстает в новом свете, то это 
изменение состоит только в более строгом применении к сложному предмету 
принципов, признанных для достижения цели в наших простых суждениях. Мои 
усилия на протяжение всего времени были направлены на то, чтобы напомнить о тех 
фундаментальных эстетических чувствах, упорядоченное расширение которых 
приводит к здравому смыслу и различению вкуса. 

Влияния, под которыми была написана книга, являются очень общими и 
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обширными, чтобы можно было их конкретизировать; тем не менее, изучающий 
философию не может не заметить, сколь многим я обязан писателям, как живым, так 
и умершим, которым мои признания не могли бы добавить чести. Обычно я опускал  
какие-либо ссылки на них в сносках или в тексте, чтобы избежать споров и дать 
читателю возможность более непосредственно сравнить сказанное с реальностью 
своего собственного опыта. 

 
Дж. С. 

 
СЕНТЯБРЬ 1896 ГОДА 
 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Чувство прекрасного занимает в жизни более важное место, чем эстетическая 
теория когда-либо занимала в философии. Пластические искусства, поэзия и музыка 
представляют собой наиболее заметные памятники этого человеческого интереса, 
поскольку, взывая лишь к созерцанию, тем не менее, во все цивилизованные века  они 
привлекали к себе на службу множество усилий, требовали и способностей, и гения, 
не многим менее тех, что были отведены производству, войне или религии. Но 
изящные искусства, где эстетическое чувство кажется почти чистым, далеко не 
единственная сфера, в которой люди проявляют свою  восприимчивость к красоте. Во 
всех продуктах человеческой производственной деятельности мы замечаем 
внимание, с которым взгляд притягивается к одному только внешнему виду вещей: 
ему посвящены большие доли времени и труда уже в самых изначальных 
производствах; точно так же человек не выбирает свое жилище, свою одежду или 
своих спутников без учета их воздействия на его эстетические чувства. В последнее 
время мы даже узнали, что формы многих животных обусловлены выживанием путем 
полового отбора цветов и форм, наиболее привлекательных для глаз. Следовательно, 
в нашей природе должна быть весьма радикальная и широко распространенная 
тенденция наблюдать красоту и ценить ее. Никакое описание принципов разума не 
может быть адекватным, если оно не касается столь заметной способности. 

То, что эстетическая теория получила так мало внимания со стороны мира, 
объясняется не маловажностью предмета, который она рассматривает, а скорее 
отсутствием адекватного мотива для размышлений о нем и малым успехом 
случайных попыток разобраться с ним. Абсолютная последовательность в знании и 
любовь к познанию ради самого себя — это не те страсти, которым мы можем 
предаваться в свободное время: они требуют не только свободы от дел, но, что еще 
реже, свободы от предубеждений и ненависти ко всем идеям, отличающимся от 
привычных целей нашей мысли. 

В общем, то, что главным образом поддерживало подобные известные миру 
размышления, было либо теологической предрасположенностью, либо практической 
пользой. Все, что мы находим, например, из написанного о красоте, можно разделить 
на две группы: ту группу работ, в которых философы интерпретируют эстетические 
факты в свете своих метафизических принципов и делают из своей теории вкуса 
следствие или примечание к их системы; и та группа, в которой художники и критики 
отважились проникнуть в философию, обобщая до некоторой степени максимы 
ремесла или комментарии чуткого наблюдателя. Одновременно прямая и 
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теоретическая трактовка предмета была очень редкой: проблемы природы и морали 
привлекали мыслителей, а описание и создание красоты поглощали художников; 
между этими двумя размышления об эстетическом опыте остались неразвитыми или 
неотчетливыми. 

Обстоятельством, также способствовавшим отсутствию или несостоятельности 
эстетической теории, является субъективность явления, с которым она имеет дело. У 
человека есть предубеждение против самого себя: все, что является продуктом его 
ума, кажется ему нереальным или сравнительно незначительным. Мы удовлетворены 
только тогда, когда воображаем себя окруженными предметами и законами, 
независимыми от нашей природы. Древние долго размышляли о строении вселенной, 
прежде чем они осознали сам разум, который является инструментом всех 
спекуляций. Современники также, даже в области психологии, сначала изучили 
функцию восприятия и теорию познания, с помощью которых мы, по-видимому, 
получаем информацию о внешних вещах; по сравнению с этим они пренебрегли 
исключительно субъективной и человеческой областью воображения и эмоций. Нам 
еще предстоит признать на практике, что из наших презираемых чувств великий мир 
восприятия черпает всю свою ценность. Вещи интересны, потому что мы придаем им 
значение о них, и важны, потому что они нам необходимы. Если бы наши восприятия 
не были связаны с нашими удовольствиями, мы бы скоро закрыли глаза на этот мир; 
если бы наш разум не помогал нашим страстям, мы бы в ленивой свободе мечтаний 
усомнились в том, что два плюс два равны четырем. Тем не менее, популярное 
отношение как к недостойным и незначительным к чисто эмоциональным вещам 
настолько устойчиво, что те, кто принимал близко к сердцу моральные проблемы и 
чувствовал свое достоинство, часто приводились к попыткам открыть какое-то 
внешнее благоустройство и гармонию, относительно которых наши мораль и 
эстетические чувства должны быть восприятиями или обнаружениями, подобно тому, 
как наша интеллектуальная деятельность есть фиксация или открытие внешнего 
факта. Эти философы, по-видимому, считают, что если моральные и эстетические 
суждения не являются выражением объективной истины, а просто выражением 
человеческой природы, то они обречены на безнадежную тривиальность. Однако 
суждение не является тривиальным, только потому, что оно основывается на 
человеческих чувствах; наоборот, тривиальность состоит в отвлечении от 
человеческих интересов, одним из которых является познание истины, но только 
одним; а человеческие суждения и мнения, которые действительно не имеют 
большого значения, — это те, которые выходят за рамки моральной экономии или не 
имеют никакой функции в упорядочении и обогащении ума. Элементы природы  
обретают смысл прежде всего  в тех комментариях, которые они вызывают. 

Этика и эстетика сильно пострадали от предубеждения против субъективного. Они 
не пострадали больше, потому что оба предмета отчасти объективны. Этика имеет 
дело как с поведением, так и с эмоциями, и поэтому рассматривает причины событий 
и их последствия, а также наши суждения об их ценности. Эстетика также склонна 
включать в себя историю и философию искусства и добавлять много описательного и 
критического материала к теории нашей восприимчивости к красоте. Тем самым в эти 
исследования вносится некоторая путаница, но в то же время обсуждение оживляется 
экскурсами в сопредельные области, быть может, более интересными для широкого 
читателя. 

Мы можем, однако, различать три различных элемента этики и эстетики и три 
разных подхода к предмету. Первый — это упражнение самой нравственной или 
эстетической способности, действительное вынесение суждения, формулировка 
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поощрения, порицания или наставления. Дело не в науке, а в характере, энтузиазме, 
тонкости восприятия и тонкости эмоций. Это эстетическая или нравственная 
деятельность, тогда как этика и эстетика, как науки, суть интеллектуальная 
деятельность, имеющая своим предметом эту эстетическую или нравственную 
деятельность. 

Второй элемент состоит в историческом объяснении поведения или искусства как 
части антропологии и направлен на выявление условий различных типов характера, 
форм государственного устройства, концепций справедливости, школ критики и 
искусства. К этому роду принадлежит многое из того, что было написано об эстетике. 
Философия искусства часто оказывалась более соблазнительной темой, чем 
психология вкуса, особенно для умов, которые были очарованы не столько самой 
красотой, сколько любопытной проблемой художественного инстинкта в человеке и 
разнообразия его проявлений в истории. 

Третий элемент в этике и эстетике — психологический, а два предшествующих   — 
соответственно дидактический и исторический. Он имеет дело с моральными и 
эстетическими суждениями как с явлениями разума и продуктами психической 
эволюции. Проблема здесь состоит в том, чтобы понять происхождение и параметры 
этих чувств, а также их отношение к остальной части наших познавательных 
ресурсов. Такое исследование, если оно будет проведено успешно, приведет к 
пониманию причины, по которой мы считаем что-либо правильным или красивым, 
совершенным, неправильным или уродливым; это открыло бы, таким образом, корни 
совести и вкуса в человеческой природе и позволило бы нам отличить преходящие 
предпочтения и идеалы, основанные на особых условиях, от тех, которые, проистекая 
из элементов ума, общих для всех людей, сравнительно постоянны и универсальны.     

Этому исследованию в области эстетики и посвящены следующие страницы. Не 
будет предпринято никаких попыток ни навязать определенные оценки, ни 
проследить историю искусства и критики. Обсуждение будет ограничено природой и 
элементами наших эстетических суждений. Это - теоретическое исследование, и оно 
не имеет как таковых назидательных целей. Однако проникновение в основу наших 
предпочтений, если бы оно могло быть реализовано, не могло бы не оказать в их 
отношении благотворного и очищающего влияния. Это показало бы нам тщетность 
догматизма, навязывающего другому человеку суждения и чувства, для которых в его 
конституции и опыте отсутствует необходимая почва; и в то же время это избавило 
бы нас от всякой чрезмерной робости или чрезмерной терпимости к отклонениям 
вкуса, когда мы знаем, каковы более широкие основания предпочтения и привычки, 
которые обеспечивают большее и более разнообразное эстетическое наслаждение. 

Поэтому, хотя ничто обычно не было менее привлекательным, чем трактаты о 
красоте, или менее что-либо разъсняло в отношении вкуса, чем исследования о ней, 
мы все же можем надеяться на какую-то не только теоретическую пользу от этих 
исследований. Они так часто оставались без практического влияния, потому что их 
проводили в неподходящем формате. Авторы обычно были смелыми метафизиками и 
не вполне компетентными критиками; они представляли общие и неясные принципы, 
предложенные другими частями их философии, как условия художественного 
совершенства и сущность красоты. Но если исследование проводится близко к 
данным чувств, мы можем надеяться, что получающаяся в результате теория может 
оказать проясняющее влияние на опыт, на котором она основана. Это - 
результирующее использование теории. Если теория, когда она плоха, сужает нашу 
способность к наблюдению и делает любую оценку замещающей и формальной, то 
когда она хороша, она благотворно влияет на наши способности, направляет 
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внимание на то, что действительно способно доставить удовольствие, и усиливает 
новых аналогий, круг наших интересов. Спекулятивность есть зло, если оно 
навязывает чуждую организацию нашей психической жизни; и благо, если она только 
выявляет и совершенствует путем обучения уже присущую ей организацию. 

Поэтому мы будем изучать самую человеческую чувствительность и наши 
действительные чувства к красоте, а не будем искать более глубоких, 
бессознательных причин нашего эстетического сознания. Та ценность, которая 
принадлежит метафизическим выводам о природе прекрасного, приобретается ими 
не потому, что они объясняют наши первичные чувства, чего они сделать не могут, а 
потому, что они выражают и фактически составляют некоторые из наших более 
поздних оценок. Нет никакого объяснения, например, в том, чтобы называть красоту 
подобием божественных качеств. Такая связь, если бы она была действительной, 
совсем не помогла бы нам понять, почему символы божественности нравятся. Но в 
известные моменты созерцания, когда за нами остается много душевных 
переживаний и мы пришли к очень общим представлениям и о природе, и о жизни, 
наше наслаждение каким-либо частным предметом может состоять только в мысли, 
что этот предмет есть проявление всеобщего принципа. Голубое небо может 
нравиться главным образом потому, что оно кажется образом безмятежной совести 
или вечной молодости и чистоты природы после тысячи частичных искажений. Но эта 
выразительность неба обусловлена известными качествами ощущения, которые 
связывают его со всем счастливым и чистым, а в уме, в котором сущность чистоты и 
счастья воплощена в идее Бога, связывают его также с этой идей. 

Может случиться, что самые произвольные и нереальные теории, которые должны 
быть отвергнуты как общие объяснения эстетической жизни, могут быть 
восстановлены как отдельные ее моменты. Те интуиции, которые мы называем 
платоническими, редко бывают научными, они редко объясняют явления или 
находят действительный закон вещей, но часто они являются высшим выражением 
той деятельности, которую они не могут сделать понятной. Обожающий влюбленный 
не может понять естественной истории любви; ибо он находится на последней и 
высшей стадии своего развития. Поэтому мир всегда высказывал удивление в своих 
суждениях о платониках; это было результатом сравнения экстравагантности их 
теорий с репутацией степени величия их мудрости. Платонизм есть очень утонченное 
и прекрасное выражение наших природных инстинктов, он воплощает совесть и 
изрекает наши сокровенные надежды. Таким образом, философы-платоники 
обладают естественным авторитетом, поскольку стоят на высотах, которых не может 
достичь простонародье, но к которым они стремятся естественно и полусознательно. 

Когда человек говорит вам, что красота есть проявление Бога для чувств, вы 
желаете, чтобы вы могли понять его, вы нащупываете глубокую истину в его темноте, 
вы чтите его за возвышенный ум, и ваше уважение может даже побудить вас 
согласиться с тем, что он говорит, как с вразумительным предложением. 
Следовательно, ваша мысль может признать его, поскольку господствует словесная 
догма, вокруг которой быстро соберутся все ваши симпатии и антипатии, и чем 
меньше вы проникнете в первоначальный смысл своего признания, тем полнее вы 
будете верить в нее. Вы, должно быть, последовали совету Мефистофеля: 

 
В общем, придерживаясь слов, 
Пройдя сквозь безопасные врата 
Войдите в веры храм. 

 

Однако размышление могло бы показать вам, что слово мастера не давало 
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объективного объяснения природе и происхождению красоты, а было смутным 
выражением его весьма сложных чувств. 

Один из атрибутов Бога, одно из совершенств, которые мы созерцаем в нашем 
представлении о нем, состоит в том, что между его волей и его видением, между 
импульсами его природы и событиями его жизни нет двойственности или 
противоречия.  Это то, что мы обычно называем всемогуществом и творением. Итак, 
при созерцании красоты наши способности восприятия обладают тем же 
совершенством: действительно, именно из опыта красоты и счастья, из временной 
гармонии между нашей природой и окружающей средой мы черпаем наше 
представление о мире, Божественной жизни. Итак, правильно называть красоту 
проявлением Бога в чувствах, поскольку в области чувств восприятие красоты 
олицетворяет ту адекватность и совершенство, которые мы вообще объективируем в 
идее Бога. 

Но вряд ли умы, обитающие в атмосфере этих аналогий, будут задаваться вопросом, 
каковы условия и разновидности этого совершенства функционирования, иными 
словами, как происходит, что мы вообще воспринимаем красоту или получаеи какие-
либо намеки на Божественность. Только другие философы, те, что барахтаются в 
хлеву Эпикура, знают что-либо о последнем вопросе. Но легче произвести 
впечатление, чем быть сведущим, и публика очень охотно верит, что там, где есть 
благородный язык, не лишенный мрака, должны быть глубокие знания. Мы должны 
различать, однако, два характерных аспекта в подобном случае. Один касается 
понимания; мы ищем теорию человеческой функции, которая должна охватывать все 
возможные случаи ее осуществления, как благородные, так и низменные. Этого 
платоники совершенно не могут дать нам. Другой касается касается эмоций; мы 
хотим питаться максимами и исповеданиями возвышенного ума, в котором 
преобладает эстетическая функция. Отвечая этому запросу, те же самые мыслители 
могут завоевать наше восхищение. 

Чувствовать красоту лучше, чем понимать, как мы ее чувствуем. Иметь 
воображение и вкус, любить лучшее, быть вдохновленным созерцанием природы до 
живой веры в идеал — все это больше, гораздо больше, чем может надеяться сделать 
любая наука. Поэты и философы, выражающие этот эстетический опыт и своим 
примером пробуждающие ту же функцию в нас, оказывают большую услугу 
человечеству и заслуживают большего почета, чем первооткрыватели исторической 
правды. Отражение действительно является частью жизни, но последней частью. Его 
специфическая ценность состоит в удовлетворении любопытства, в сглаживании и 
объяснении вещей: но самое большое удовольствие, которое мы действительно 
получаем от размышления, заимствовано из опыта, над которым мы размышляем. Мы 
часто не предаемся ретроспективе ради научного познания человеческой жизни, а 
скорее для того, чтобы оживить воспоминания о том, что когда-то было дорого. И у 
меня было бы мало надежды заинтересовать читателя настоящим анализом, если бы 
я не полагался на привлекательные качества  субъекта, связанного со столькими его 
удовольствиями. 

Но признание превосходства эстетики в опыте над эстетикой в теории не должно 
заставлять нас принимать за объяснение эстетического чувства то, что на самом деле 
является лишь его выражением. Когда Платон говорит нам о вечных идеях, в 
соответствии с которыми состоит всякое совершенство, он делает себя выразителем 
морального сознания. Наши совесть и вкус устанавливают эти идеалы; вынести 
суждение — значит фактически установить идеал, а все идеалы абсолютны и вечны 
для суждения, которое их включает, потому что, находя и объявляя вещь хорошей или 
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прекрасной, наше предложение категорично, а критерий, вызываемый нашим 
суждением является для этого случая внутренним и окончательным. Но в следующий 
момент, когда ум находится в другом положении, вызывается новый идеал, не менее 
абсолютный для настоящего суждения, чем старый идеал был для предыдущего. Если 
мы тогда выражаем наше чувство и исповедуем то, что происходит с нами, когда мы 
судим, то мы будем совершенно правы, говоря, что перед нами всегда абсолютный 
идеал и что ценность заключается в соответствии с этим идеалом. Так и если мы 
попытаемся определить этот идеал, то вряд ли сможем сказать о нем что-либо менее 
благородное и более определенное, чем то, что он есть воплощение бесконечного 
блага. Ибо это непередаваемое и иллюзорное совершенство преследует каждую 
прекрасную вещь,     

             
как звезда 

Маяки из обители, где пребывают вечные. 

 
Для выражения этого опыта мы должны обратиться к поэтам, к более 

вдохновенным критикам и, лучше всего, к бессмертным притчам Платона. Но если мы 
хотим увеличить наши знания, а не развивать нашу чувствительность, нам следует 
закрыть все эти восхитительные книги; ибо мы не найдем там никаких указаний по 
вопросам, которые больше всего волнуют нас; а именно, как формируется в душе 
идеал, как сравнивается с ним данный предмет, что есть общее во всех прекрасных 
вещах и какова субстанция абсолютного идеала, в котором все идеалы имеют 
тенденцию теряться; и, наконец, как мы вообще начинаем чувствовать красоту или 
ценить ее. На эти вопросы должны быть ответы, если вообще возможна какая-либо 
наука о человеческой природе. Итак, мы настолько далеки от того, чтобы 
игнорировать проницательность платоников, что надеемся объяснить ее и в 
некотором смысле оправдать, показав, что она есть естественное, а иногда и высшее 
выражение общих принципов нашей природы.  

 
 

ЧАСТЬ I 
 
ПРИРОДА КРАСОТЫ 

 
Философия красоты – это теория ценностей 
 
§ 1. Было бы легко найти определение красоты, которое в нескольких словах давало 
бы красноречивую парафразу этого слова. Мы прекрасно знаем, что красота есть 
истина, что она есть выражение идеала, символ Божественного совершенства и 
чувственное проявление добра. Можно легко составить список этих почетных титулов 
и повторять их во славу нашей Божественности. Такие фразы возбуждают мысль и 
доставляют мимолетное удовольствие, но вряд ли приносят постоянное 
просветление. Определение, которое действительно должно определять, должно быть 
не чем иным, как изложением происхождения, места и элементов красоты как 
объекта человеческого опыта. Мы должны узнать из него, насколько это возможно, 
почему, когда и как появляется красота, каким условиям должен соответствовать 
объект, чтобы быть красивым, какие элементы нашей природы заставляют нас 
ощущать красоту и какова связь между строением объект и возбуждение нашей 
восприимчивости. Ничто меньшее на самом деле не определит красоту и не заставит 
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нас понять, что такое эстетическая оценка. Определение красоты в этом смысле будет 
задачей всей этой книги, задачей, которая может быть решена лишь очень 
несовершенно в ее пределах. 

Исторические названия нашего предмета могут подсказать нам начало такого 
определения. Многие писатели прошлого века называли философию красоты 
критикой, и это слово до сих пор сохраняется в качестве названия для 
аргументированной оценки произведений искусства. Однако едва ли можно говорить 
о наслаждении природой как о критике. Закат не подвергается критике; это 
чувствуется и нравится. Слово «критика», употребленное в таком случае, слишком 
подчеркивало бы элемент обдуманного суждения и сравнения со стандартами. 
Красота, хотя ее часто так и описывают, редко воспринимается так же, и все 
величайшие совершенства природы и искусства настолько далеки от того, чтобы 
быть одобренными правилом, что сами по себе служат эталоном и идеалом, по 
которому критики измеряют низшие результаты. 

Соответственно этому век науки и классификации принял более ученое слово — 
эстетика, то есть теория восприятия или восприимчивости. Если критика — слишком 
узкое слово, указывающее исключительно на наши более искусственные суждения, то 
эстетика кажется слишком широкой и включает в свою сферу все удовольствия и 
страдания, если не все восприятия вообще. Кант использовал его, как известно, для 
своей теории времени и пространства как форм всякого восприятия; и время от 
времени его сужали до эквивалента философии искусства. 

Если же мы соединим этимологическое значение терминов «критика» и  
«эстетическое», мы соединим два существенных качества теории красоты. «Критика» 
подразумевает суждение, а «эстетическое» - восприятие. Чтобы получить общее 
основание, то есть восприятие, которое является критическим, или суждения, 
которые являются восприятиями, мы должны расширить наше понятие обдуманной 
критики, чтобы включить те суждения о ценности, которые являются 
инстинктивными и непосредственными, т. е. чтобы включить удовольствия и 
страдания; и в то же время мы должны сузить наше понятие эстетики, чтобы 
исключить все восприятия, которые не являются оценками, которые не направлены 
на поиск ценности в своих объектах. Таким образом, мы достигаем сферы 
критического или оценивающего восприятия, с которой, грубо говоря, мы и 
собираеися иметь дело. Поэтому, сохраняя циркулирующий в настоящее время 
термин «эстетика», мы можем поэтому сказать, что эстетика занимается восприятием 
ценностей. Итак, смысл и условия стоимости — это то, что мы должны прежде всего 
рассмотреть. 

Со времен Декарта философам было знакомо представление, что каждое видимое 
явление в природе можно объяснить предшествующими видимыми событиями и что 
все движения, например, языка в речи или руки в живописи, могут иметь чисто 
физические причины. Если сознание, таким образом, является дополнением к жизни, 
а не существенно для нее, то человеческий род мог бы существовать на земле и 
овладеть всеми искусствами, необходимыми для его существования, не обладая ни 
одним ощущением, идеей или эмоцией. Естественный отбор мог бы обеспечить 
выживание тех автоматов, которые давали полезные реакции на окружающую среду. 
Развился бы инстинкт самосохранения, опасностей избегали бы, не боясь, а за обиды 
мстили бы незаметно. 

В таком мире могла бы возникнуть самая совершенная организация. Возможно 
было бы то, что мы назвали бы выражением фундаментальных интересов и  
последовательным устремлением к эмоционально представляемым благам. Ибо 
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возобладали бы спонтанно сложившиеся и укоренившиеся тенденции избегать 
случайностей и порождать новые; все простые очевидности и результаты мышления 
были бы очевидны для наблюдателя.  Но все же во всем этом процессе наверняка не 
было бы ни поиска, ни ожиданий, ни сознательных достижений. 

Но не только при отсутствии осмысления ценность была бы удалена из мира; и при 
менее резком отвлечении от целостной жизни природы мы могли бы представить 
себе существ чисто интеллектуального порядка, умы, в которых трансформации 
вещей отражались бы без каких-либо эмоций. Тогда каждое событие будет отмечено, 
его отношения будут наблюдаться, можно будет даже ожидать его повторения; но все 
это произойдет без тени желания, удовольствия или сожаления. Никакое событие не 
было бы отталкивающим, никакая ситуация не была бы ужасной. Одним словом, мы 
могли бы иметь мир идей без волений. В этом случае, как и если бы сознание вообще 
отсутствовало, всякая ценность и исключительность исчезли бы. Так что, для 
существования добра в любой форме необходимо не просто сознание, а 
эмоциональное сознание. Наблюдение не поможет, требуется оценка. 

 
 

Предпочтение в конечном счете иррационально 
 
§ 2. Таким образом, мы можем сразу же утверждать эту аксиому, важную для всякой 
моральной философии и фатальную для некоторых упорных заблужденй мысли, что 
нет ценности без некоторой ее осознания, и нет добра без некоторого предпочтения 
ее перед ее отсутствием или его противоположности. В признании, в предпочтении 
лежит корень и сущность всякого совершенства. Или, как ясно выразился Спиноза, мы 
ничего не желаем, потому что это хорошо, но оно хорошо только потому, что мы этого 
желаем. 

Верно, что в отсутствие инстинктивной реакции мы все еще можем применить эти 
эпитеты, апеллируя к употреблению. Мы можем согласиться с тем, что действие 
плохо, а сооружение хорошо, потому что мы признаем в них характер, который мы 
научились обозначать этим прилагательным; но если в нас нет ни следа страстного 
осуждения или чувственного удовольствия, то нет и морального или эстетического 
суждения. Все дело в уместности речи и лишенных значения оценках вещей. 
Вербальная и формальная характеристика, выдаваемая за суждение о достоинствах, 
является великим прикрытием неосведомленности в этих вопросах. Бесчувственность 
очень быстро проявляется в обычном использовании слов. Если бы мы чаще 
апеллировали к действительному чувству, наши суждения были бы разнообразнее, но 
они были бы более правомерны и поучительны. Вербальные конструкции часто 
являются полезными инструментами мысли, но не ими можно в конечном счете 
измерить ценность. 

Ценности возникают из непосредственной и необъяснимой реакции жизненного 
импульса и из иррациональной части нашей природы. Рациональная часть по своей 
сущности относительна; она ведет нас от данных к выводам или от частей к целому; 
он никогда не предоставляет данные, с которыми он работает. Если бы какое-либо 
предпочтение или предписание было объявлено окончательным и первичным, то оно 
тем самым было бы объявлено иррациональным, поскольку опосредование, 
умозаключение и синтез составляют сущность рациональности. Идеал 
рациональности сам по себе так же произволен, так же сильно зависит от 
потребностей конечной организации, как и любой другой идеал. Только как 
окончательное обеспечение спокойствия ума, к которому инстинктивно стремится 
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философ, имеет для него какую-либо необходимость. Несмотря на словесную 
уместность утверждения, что разум требует рациональности, то, что действительно 
требует рациональности, что делает ее хорошей и необходимой вещью и дает ей весь 
ее авторитет, — это не ее собственная природа, а наша потребность в ней как в 
безопасном, так и в экономном действии, и в удовольствиях постижения. 

Очевидно, что красота есть вид ценности, и то, что мы сказали о ценности вообще, 
относится и к этому особому виду. Таким образом, первый подход к определению 
красоты был сделан путем исключения всех интеллектуальных суждений, всех 
суждений о факте или отношении. Заменять ценностные суждения суждениями о 
фактах — признак педантичной и заимствованной критики. Если мы подходим к 
явлениям искусства или природы научно, ради его исторической связи или 
правильной классификации, мы не подходим к нему эстетически. Открытие его даты 
или автора может быть интересным иным образом; оно лишь отдаленно влияет на 
наше эстетическое восприятие, добавляя к прямому эффекту определенные 
ассоциации. Если бы прямое действие отсутствовало, а объект сам по себе 
неинтересен, обстоятельства были бы несущественны. Мизантроп Мольера (в 
одноименной пьесе. - С.Д.) говорит придворному поэту, который хвалит свой сонет, 
написанный за четверть часа: 

 
Да ладно, мсье, время не имеет значения, 

 
и поэтому мы могли бы сказать критику, который превращается в археолога: покажи 
нам работу и не обращай внимания на дату. 

В противоположном направлении появляется та же самая подмена фактов 
ценностями всякий раз, когда воспроизведение факта делается единственным 
критерием художественного совершенства. Многие недоученные наблюдатели с 
насмешкой осуждают работу некоторых наивных или вычурных мастеров, потому что 
она, как они справедливо говорят, не нарисована. Подразумевается, что правильное 
копирование с модели является предпосылкой всякой красоты. Правильность — это 
действительно элемент воздействия, который по отношению к знакомым объектам 
почти необходим, потому что его отсутствие вызвало бы разочарование и 
неудовлетворенность, несовместимые с наслаждением. Мы учимся ценить истину все 
больше и больше по мере того, как растет наша любовь и знание природы. Но 
верность является заслугой только потому, что она, таким образом, является 
фактором нашего удовольствия. Он стоит на одном уровне со всеми остальными 
ингредиентами эффекта. Когда человек возвышает ее до единственного 
превосходства и становится неспособным оценить что-либо еще, он обнаруживает 
упадок эстетической способности. Научная привычка в нем тормозит 
художественную. 

То, что факты имеют свою собственную ценность, одновременно усложняет и 
объясняет этот вопрос. Мы, естественно, радуемся каждому восприятию, а узнавание 
и удивление — особенно острые ощущения. Когда мы видим поразительную истину в 
каком-либо подражании, мы поэтому радуемся, и этот вид удовольствия вполне 
законен и входит в лучшие результаты всех изобразительных искусств. 
Следовательно, истина и реализм эстетически хороши, но они не самодостаточны, так 
как изображение всего не одинаково приятно и действенно. Тот факт, что сходство 
является источником удовлетворения, дает право критику требовать его, а 
эстетическая недостаточность такой правдивости показывает различную ценность 
истины в науке и в искусстве. Наука есть ответ на спрос на информацию, и в ней мы 
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требуем всей правды и ничего, кроме правды. Искусство есть ответ на потребность в 
развлечениях, в возбуждении наших чувств и воображения, и истина входит в него 
только тогда, когда служит этим целям. 

Однако даже научная ценность истины не является конечной или абсолютной. Он 
основан отчасти на практических, отчасти на эстетических интересах. Так как наши 
идеи постепенно приводятся в соответствие с фактами в результате болезненного 
процесса отбора, — ибо интуиция в равной степени наталкивается на истину и на 
ошибку и ничего не может решить, если не контролируется опытом - мы значительно 
выигрываем в нашей власти над окружающей средой. В этом основная ценность 
естествознания и плоды, которые оно приносит в наши дни. У нас не лучшее видение 
природы и жизни, чем у некоторых наших предшественников, но у нас больше 
материальных ресурсов. По этой причине хорошо знать правду о составе и истории 
вещей. Он также хорош тем, что дает нам расширенный горизонт, потому что зрелище 
природы — чудесное и завораживающее, полное серьезной печали и великого покоя, 
которое возвращает нам наше неотъемлемое право детей планеты и натурализует 
нас. на земле. В этом поэтическая ценность научного Weltanschauung (мировоззрения. 
- С.Д.). Из этих двух преимуществ, практического и воображаемого, вытекает вся 
ценность истины. 

Соответственно, эстетические и моральные суждения следует классифицировать 
вместе в отличие от суждений интеллектуальных; оба они являются ценностными 
суждениями, тогда как интеллектуальные суждения являются суждениями факта. 
Если последние и имеют какую-либо ценность, то только производную, и вся наша 
интеллектуальная жизнь имеет свое единственное оправдание в связи с нашими 
удовольствиями и страданиями. 

 
 

Противопоставление нравственных и эстетических ценностей 
 

§ 3. Отношение между эстетическими и нравственными суждениями, между сферами 
прекрасного и доброго близко, но различие между ними важно. Одним из факторов 
этого различия является то, что в то время как эстетические суждения в основном 
положительны, т. е. представляют собой представления о добре, моральные суждения 
в основном и в своем базисе отрицательны, или представления о зле. Другим 
фактором различия является то, что в то время как при восприятии красоты наши 
суждения необходимо внутренне присущи и основаны на характере 
непосредственного опыта, а не на идее конечной полезности объекта, суждения о 
моральной ценности, напротив, всегда основываются, когда они положительны, на 
сознании возможной выгоды. Оба эти различия нуждаются в некотором разъяснении. 

Гедонистической этике всегда приходилось бороться с нравственным чувством 
человечества. Серьезные умы, чувствующие тяжесть и достоинство жизни, восстают 
против утверждения, что целью правильного поведения является наслаждение. 
Удовольствие обычно кажется им искушением, и иногда они доходят до того, что 
избегание его делают добродетелью. Правда в том, что нравственность в основном не 
связана с получением удовольствия; во всех своих более глубоких и авторитетных 
максимах он скорее озабочен предотвращением страданий. Есть что-то искусственное 
в преднамеренной погоне за удовольствиями; есть что-то абсурдное вобязанность 
получать удовольствие. Мы не чувствуем себя обязанными в этом направлении; мы 
получаем удовольствие достаточно естественно после того, как работа жизни сделана, 
и свобода и спонтанность наших удовольствий — это то, что наиболее важно для них. 
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Печальное дело жизни состоит скорее в том, чтобы избежать некоторых ужасных 
зол, которым подвергает нас наша природа, — смерти, голода, болезней, усталости, 
одиночества и презрения. Ужасным авторитетом этих вещей, которые стоят, как 
призраки, за каждым моральным предписанием, в действительности говорит совесть, 
и ум, который они должным образом запечатлели, не может, напротив, не чувствовать 
безнадежной тривиальности поиска удовольствия. Жизнь, преданная развлечениям и 
меняющимся импульсам, должна неожиданно столкнуться со смертельными 
опасностями. Однако в тот момент, когда общество выходит из-под раннего давления 
окружающей среды и достаточно защищено от первичных зол, мораль ослабевает. 
Формы, которые впоследствии примет жизнь, не должны навязываться моральным 
авторитетом, а определяются гением расы, возможностями момента, а также вкусами 
и ресурсами отдельных умов. Царство долга уступает место царствованию свободы, а 
закон и завет — устроению благодати. 

Восприятие красоты и ее воплощение в искусстве — это деятельность, 
принадлежащая нашей праздничной жизни, когда мы на мгновение избавляемся от 
тени зла и рабства страха и следуем наклонностям нашей природы туда, куда она 
хочет вести нас. Итак, ценности, с которыми мы здесь имеем дело, положительны; они 
были отрицательными в сфере морали. Безобразное едва ли является исключением, 
потому что оно не является причиной настоящей боли. Само по себе это, скорее, 
источник развлечения. Если его внушения жизненно отвратительны, его присутствие 
становится настоящим злом, к которому мы относимся с практической и 
нравственной точки зрения. И, соответственно, приятное никогда не бывает, как мы 
видели, предметом истинно нравственного предписания. 

 
 
Работай и играй 

 
§ 4. Таким образом, мы имеем здесь важный элемент различия между эстетическими 
и моральными ценностями. Это то же самое, на что указывалось в знаменитом 
контрасте между работой и игрой. Эти термины могут использоваться в разных 
смыслах, и их важность в моральной классификации различается в зависимости от 
придаваемого им значения. Мы можем назвать игрой все, что является бесполезной 
деятельностью, упражнением, проистекающим из физиологического побуждения 
разрядить энергию, не вызванную потребностями жизни. Тогда работой будет всякое 
действие, необходимое или полезное для жизни. Очевидно, если труд и игра таким 
образом объективно различаются как полезные и бесполезное действие, работа — это 
восхваляющий термин, а игра — пренебрежительный. Для нас было бы лучше, если 
бы вся наша энергия была обращена на счет, чтобы ни одна из ее не тратилась 
впустую в бесцельном движении. Игра в этом смысле является признаком 
несовершенной адаптации. Это свойственно детству, когда тело и разум еще не 
приспособлены к окружающей среде, но неприлично в зрелом возрасте и жалко в 
старости, потому что знаменует собой атрофию человеческой природы и 
неспособность  для нее овладеть возможностями жизни. 

Таким образом, игра по существу легкомысленна. Некоторые люди, понимая этот 
термин в этом смысле, почувствовали отвращение, разделяемое всеми либеральными 
умами, к тому, чтобы классифицировать социальные удовольствия, искусство и 
религию под именем игры и осуждать их этим эпитетом, как, по-видимому, 
закономерно должна делать всякая раса по мере приближения к зрелости, нна пути  к 
постепенному вымиранию. Но если в процессе приспособления срезать все 
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бесполезные украшения нашей жизни, эволюция обеднит, а не обогатит нашу 
природу. Возможно, такова тенденция эволюции, и наши предки-варвары среди своих 
трудов и войн, с их пламенными страстями и мифологиями жили лучше, чем 
уготовано нашим хорошо приспособленным потомкам. 

Нам, однако, позволено надеяться, что какое-то воображение сможет 
паразитировать даже в самом оптимальном мозге. Какой бы путь ни приняла история, 
— а пророчества здесь нас не касаются, — вопрос о желаемом не затрагивается. 
Осуждение спонтанных и приятных занятий, потому что они бесполезны для 
самосохранения, показывает некритическое отношение к жизни независимо от ее 
содержания. Для такой системы самой достойной функцией Вселенной должно быть 
установление вечного движения. Бесполезность — это фатальное обвинение против 
любого действия, совершаемого ради его предполагаемой полезности, но те, которые 
совершаются ради самих себя, являются их собственным оправданием. 

В то же время является бесспорным право называть игрой всю свободную и 
воображаемую деятельность человека, потому что она спонтанна, а не 
осуществляется под давлением внешней необходимости или опасности. Их польза для 
самосохранения может быть очень косвенной и случайной, но по этой причине они не 
бесполезны. Наоборот, мы можем измерить степень счастья и цивилизации, которой 
достигла та или иная раса, по той доле ее энергии, которая расходуется на свободные 
и щедрые занятия, на украшение жизни и культуру воображения. Ибо именно в 
спонтанной игре своих способностей человек находит себя и свое счастье. Рабство 
является самым унизительным состоянием, в котором он может находиться , и он так 
же часто бывает рабом скупости земли и суровости неба, как и хозяина или 
учреждения. Он раб, когда вся его энергия расходуется на то, чтобы избежать 
страдания и смерти, когда все его действия навязываются извне, и у него не остается 
ни дыхания, ни сил для свободного наслаждения. 

Работа и игра приобретают здесь иной смысл и становятся эквивалентом рабства и 
свободы. Изменение состоит в субъективной точке зрения, с которой теперь 
проводится различие. Мы подразумеваем под трудом уже не все, что делается с 
пользой, а только то, что делается неохотно и по необходимости. Под игрой мы 
подразумеваем уже не то, что делается бесплодно, а то, что делается спонтанно и ради 
самого себя, независимо от того, имеет ли оно скрытую пользу или нет. Игра в этом 
смысле может быть нашим самым полезным занятием. Постепенная адаптация к 
окружающей среде была бы настолько далекой от того, чтобы сделать эту игру 
устаревшей, чтобы она стремилась упразднить работу и сделать игру всеобщей. Ибо с 
устранением всех конфликтов и заблуждений инстинктов раса будет спонтанно 
делать все, что способствует ее благополучию, и мы будем жить в безопасности и 
процветании без внешних стимулов или ограничений. 

 
 
Все ценности в каком-то смысле эстетичны 

 
§ 5. Таким образом, в этом втором, субъективном смысле, работа является 
пренебрежительным термином, а игра — хвалебным. Все, кто чувствует достоинство 
и важность вещей воображения, должны без колебаний принять классификацию, 
определяющую их как игру. Тем самым мы указываем не на то, что они не имеют 
ценности, а на то, что их ценность является внутренней, что в них есть один из 
источников всякой ценности. Очевидно, что все ценности в конечном счете должны 
быть внутренними. Полезное хорошо благодаря совершенству своих последствий; но 
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они должны где-то перестать быть просто полезными в свою очередь или только 
превосходными как средства; где-то мы должны достичь добра, которое хорошо само 
по себе и ради него самого, иначе весь процесс бесполезен, а полезность нашего 
первого объекта иллюзорна. Здесь мы подходим ко второму фактору нашего различия 
между эстетическими и моральными ценностями, касающемуся их 
непосредственности. 

Если мы попытаемся удалить из жизни все ее пороки, как это иногда делало 
популярное воображение, мы обнаружим, что мало что остается, кроме эстетических 
удовольствий, составляющих чистое счастье. Удовлетворение страсти и аппетита, 
которым мы придаем главным образом земное счастье, сами приобретают 
эстетический оттенок, когда мы в идеале устраняем возможность потери или 
изменения. Что могли чтить друг в друге олимпийцы или поклоняться серафимы в 
Боге, кроме воплощения вечных атрибутов, сущностей, которые, как и красота, 
делают нас счастливыми только в созерцании? Небесная слава не могла быть 
символизирована иначе, чем светом и музыкой. Даже познание истины, которое 
самые трезвые богословы сделали сущностью блаженного видения, является 
эстетическим наслаждением; ибо когда знание истины больше не имеет 
практической пользы, истина становится пейзажем. Восторг от него воображаемый, а 
его ценность эстетическая. 

Это сведение всех ценностей к непосредственным оценкам, к чувственной или 
жизненной деятельности поражало даже самые упрямые моралистические умы. 
Только для них этот анализ вместо того, чтобы вести к освобождению эстетических 
благ от практических затруднений и утверждению их как единственных чистых и 
положительных ценностей жизни, привел, скорее, к отрицанию всех чистых и 
положительных благ вообще. Такие мыслители естественно предполагают, что 
моральные ценности являются внутренними и высшими; и поскольку многие из этих 
моральных ценностей не возникли бы, если бы не существование или неизбежность 
физического зла, они заключают в себе парадокс, заключающийся в том, что без зла 
немыслимо никакое добро. 

Суровые требования апологетики, несомненно, помогли им в этом положении, из 
которого достаточно одного дуновения весны или вида одного благородного 
существа, чтобы сместить их. Их этический нрав и оковы их рабского воображения не 
позволяют им пересмотреть свое первоначальное предположение и понять, что 
мораль есть средство, а не цель; что это цена человеческой неприспособленности и 
следствие первородного греха непригодности. Это искусство сжимать человеческое 
поведение в узких рамках безопасного и возможного. Устраните опасность, устраните 
боль, устраните повод для жалости, и потребность в морали исчезнет. Сказать «не 
надо» было бы дерзостью. 

Но это устранение заповеди не было бы прекращением жизни. Чувства по-
прежнему были бы открыты, инстинкты по-прежнему действовали бы и приводили 
всех существ к тем местам и занятиям, которые им подходят. Разнообразие природы и 
бесконечность искусства в компании наших собратьев заполнили бы досуг этого 
идеального существования. Это - элементы нашего положительного счастья, вещи, 
которые среди тысячи тягот и сует несут явную пользу жизни. 

 
  
Эстетическое освящение общих принципов 
 
§ 6. Мало того, что различные удовлетворения, которые мораль призвана обеспечить, 
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эстетичны в конечном счете, но когда совесть сформирована и правильные принципы 
приобретают непосредственный авторитет, наше отношение к этим принципам также 
становится эстетическим. Очевидными примерами являются честь, правдивость и 
чистота. Когда отсутствие этих добродетелей вызывает инстинктивное отвращение, 
как это бывает у благовоспитанных людей, то реакция по существу эстетическая, 
потому что она основана не на рефлексии и благожелательности, а на 
конституциональной чувствительности. Эта эстетическая чуткость, однако, с полным 
правом называется нравственной, потому что она есть следствие добросовестного 
воспитания и более действенна для пользы общества, чем трудолюбивая 
добродетель, потому что она гораздо более постоянна и заразительна. Это - 
kaλοkἀγαθία, эстетическое требование нравственного добра и, может быть, она 
представляет собой лучший цветок человеческой природы. 

Но эта тенденция репрезентативных принципов становиться независимыми 
силами и приобретать внутреннюю ценность иногда вредна. Это - основа конфликтов 
между чувством и справедливостью, между интуитивной и утилитарной моралью. 
Всякая человеческая реформа есть повторное утверждение первичных интересов 
человека против авторитета общих принципов, которые перестали представлять эти 
интересы справедливо, но все еще пользуются идолопоклонническим почитанием 
человечества. Не только рыцарство и религия могут подпасть под это моральное 
суеверие. Оно возникает всякий раз, когда абстрактное благо заменяется его 
конкретным эквивалентом. Заблуждение скряги — типичный случай, и что-то очень 
похожее на него — этический принцип половины нашего уважаемого населения. Ради 
осуществления некоторых полезных привычек люди жертвуют преимуществом, 
которое было первоначальной основой и оправданием этих привычек. Мелкие знания 
преследуются за счет широты ума, а богатство — за счет комфорта и свободы. 

Эта ошибка тем более кажущаяся, когда производная цель имеет в себе некоторое 
эстетическое очарование, такое, какое принадлежит стоической идее играть свою 
роль в обширной драме вещей, независимо от какой-либо выгоды, получаемой при 
этом кем-либо; что-то вроде того, как страсть скряги становится немного 
нормальной, когда его взгляд завораживается не только цифрами банковского счета, 
но и блеском желтого золота. И тщеславие играть трагическую роль, и слава 
сознательного самопожертвования имеют одно и то же непосредственное очарование. 
Таким образом, многие иррациональные максимы приобретают своего рода 
благородство.В качестве высшего блага выбирается то, который имеет не только 
определенную внешнюю ценность, но и внутреннюю, что является не просто 
способом реализации других ценностей, но ценностью в своей самодостаточной 
реализации. 

Послушание Богу является для христианина, как подчинение законам природы или 
разума для стоика, является отношением, имеющим определенную эмоциональную и 
страстную ценность, помимо своего первоначального оправдания максимами 
полезности. Эта эмоциональная и страстная сила составляет сущность фанатизма, она 
делает императивы категоричными и дает им абсолютную власть над совестью, 
несмотря на их односторонность и несправедливость к многообразным требованиям 
человеческой природы. 

Послушание Богу или разуму может первоначально рекомендоваться человеку 
только как самый верный и в конечном счете наименее болезненный способ 
уравновешивания его целей и синтеза его желаний. Так необходима эта санкция даже 
для самых порывистых натур, что ни один мученик не пошел бы на костер, если бы не 
верил, что силы природы в судный день будут на его стороне. Но человеческая душа 
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представляет собой мятежную территорию, и законы, ведущие к величайшему благу, 
не могут быть установлены в нем без частичной жертвы, без подавления многих 
отдельных побуждений. Поэтому голос разума или повеление Божие, приводящее к 
максимальному конечному удовлетворению, находит сопротивление со стороны 
различных разрозненных и непокорных сил, которые отныне именуются дурными. 
Нерефлексивная совесть, забывая заместительный источник своего превосходства, 
принимает тогда торжественную и непостижимую непосредственность, как будто ее 
постановления абсолютны и внутренне авторитетны, а не сегодняшние или 
вчерашние, и никто не может сказать, откуда они возникли. Инстинкт может тем 
легче произвести эту мистификацию, когда он вызывает воображаемую деятельность, 
полную интереса и жадной страсти. Этот эффект заметен в абсолютистской совести, 
как благочестивой, так и рационалистической, а также в страсти любви. Ибо во всем 
этом преследуемой цели придается некоторая индивидуальность, определенность и 
исключительность, весьма благоприятствующая усердию, и жар страсти сплавляет 
различные волевые процессы в сознание одного обожаемого влияния. 

Какими бы обманчивыми ни казались эти сложности людям действия и 
красноречия, они не должны вводить в заблуждение критика человеческой природы. 
Очевидно, что ценность общих благ не вытекает из конкретных удовольствий, 
которые они обозначают, но они обладают ею сами по себе как идеи, приятные и 
обладающие властью над воображением. Это - внутреннее преимущество 
определенных принципов и методов тем не менее реально, поскольку они в 
некотором смысле эстетичны. Только вульгарный утилитаризм, который исключает 
воображение из человеческой природы или, по крайней мере, замалчивает его 
огромный вклад в наше счастье, может не отдать этим принципам предпочтение 
перед другими практически столь же хорошими. 

Таким образом, здесь имеется очень резкое различие между физическим и 
эстетическим удовольствием; органы последних должны быть прозрачными, они 
должны не перехватывать наше внимание, а переносить его непосредственно на 
какой-нибудь внешний предмет. Таким образом, большее достоинство и диапазон 
эстетического удовольствия становятся очень понятными. Душа как бы рада забыть 
свою связь с телом и вообразить, что может путешествовать по миру с той же 
свободой, с которой она меняет предметы своей мысли. Ум переходит из Китая в Перу 
без каких-либо сознательных изменений в местных напряжениях тела. Эта иллюзия 
бестелесности очень возбуждает, а погружение в плоть и прикованность к какому-то 
органу придает нашему сознанию оттенок грубости и эгоизма. Обычно более низкие 
ассоциации физических удовольствий также помогают объяснить их сравнительную 
грубость. 
 
Эстетическое и физическое удовольствие 

 
§ 7. Мы теперь с некоторой осторожностью отделили интеллектуальные и моральные 
суждения от сферы нашего предмета и обнаружили, что мы должны иметь дело 
только с восприятиями ценности, и только тогда, когда они положительны и 
непосредственны. Но даже при этих различиях самая замечательная характеристика 
чувства прекрасного остается неопределенной. Все удовольствия — это внутренние и 
положительные ценности, но не все удовольствия — это восприятие красоты. 
Удовольствие действительно составляет сущность этого восприятия, но очевидно, что 
в этом особом удовольствии есть сложность, которой нет в других и которая является 
основой различия, проводимого сознанием и языком между ним и остальными. Будет 
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поучительно отметить степень этого различия. 
Телесные удовольствия меньше всего напоминают восприятие красоты. Под 

телесными удовольствиями мы подразумеваем, конечно, больше, чем удовольствия 
от телесного сидения; ибо этот класс будет включать их всех, а также все формы и 
элементы сознания. Эстетические удовольствия имеют физические условия, они 
зависят от деятельности глаза и уха, памяти и других мыслительных функций мозга. 
Но мы не связываем эти удовольствия с их местами, кроме как в физиологических 
исследованиях; идеи, с которыми связаны эстетические удовольствия, не являются 
идеями их телесных причин. Удовольствия, которые мы называем физическими и 
считаем низкими, напротив, суть те, которые привлекают наше внимание к какой-
либо части нашего собственного тела и не делают для нас ничего более заметного, 
чем орган, в котором они возникают. 

Таким образом, здесь имеется очень резкое различие между физическим и 
эстетическим удовольствием; органы последних должны быть прозрачными, они 
должны не перехватывать наше внимание, а переносить его непосредственно на 
какой-нибудь внешний предмет. Таким образом, большее достоинство и диапазон 
эстетического удовольствия становятся очень понятными. Душа как бы рада забыть 
свою связь с телом и вообразить, что может путешествовать по миру с той же 
свободой, с которой она меняет предметы своей мысли. Ум переходит из Китая в Перу 
без каких-либо сознательных изменений в местных напряжениях тела. Эта иллюзия 
бестелесности очень возбуждает, а погружение в плоть и прикованность к какому-то 
органу придает нашему сознанию оттенок грубости и эгоизма. Обычно более низкие 
ассоциации физических удовольствий также помогают объяснить их сравнительную 
грубость. 

 
 

Отличие эстетического удовольствия не в его бескорыстии 
 

§ 8. Иногда говорят, что различие между удовольствием и чувством прекрасного 
состоит в бескорыстии эстетического удовлетворения. Говорят, что в других 
удовольствиях мы удовлетворяем наши чувства и страсти; в созерцании красоты мы 
возносимся над собой, страсти замолкают и мы счастливы в признании блага, 
которым не стремимся обладать. Художник не смотрит на родник глазами жаждущего 
человека и на прекрасную женщину глазами сатира. Разница заключается, как 
утверждается, в безличности наслаждения. Но это различие является различием 
интенсивности и тонкости, а не природы, и оно кажется удовлетворительным только 
наименее эстетическим умам.74 

Во-вторых, мнимое бескорыстие эстетических наслаждений не является на самом 
деле принципиальным. Оценка картины не тождественна желанию купить ее, но она 

                                                             
74 Действительно, Шопенгауэр, который много этим занимается, был хорошим критиком, но его 
психология сильно пострадала от пессимистических обобщений его системы. Ему было важно показать, 
что воля дурна, и так как он считал красоту вещью доброй, если не святой, то поспешил убедить себя, что 
она происходит от подавления воли. Но даже в его системе это подавление лишь относительно. 
Вожделение отдельных предметов, правда, отсутствует в восприятии красоты, но есть еще та 
изначальная любовь к общему типу и принципам вещей, которая есть первая иллюзия абсолютного и 
доводит его до рокового эксперимента творчества. Так что, помимо мифологии у Шопенгауэра, мы имеем 
и в его случае признание. Мы считаем, что красота удовлетворяет некоторые смутные и глубинные 
потребности нашей природы, точно так же, как отдельные объекты дают более особые и сиюминутные 
удовольствия для нашей индивидуальной воли. Однако его психология была слишком расплывчатой и 
общей, чтобы браться за анализ этих таинственных чувств. 
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тесно связана или должна быть тесно связана с этим желанием и предшествует ему. 
Красоты природы и пластических искусств не поглощаются наслаждением; они 
сохраняют всю эффективность, чтобы произвести впечатление на второго 
смотрящего. Но это обстоятельство случайно, и те эстетические объекты, которые 
зависят от изменения и истощаются во времени, как и все действия, являются 
вещами, наслаждение которыми является предметом соперничества и желанно так 
же, как и любое другое удовольствие. И даже пластическими красотами часто могут 
наслаждаться лишь немногие из-за необходимости путешествия или других 
трудностей доступа, и тогда это эстетическое наслаждение преследуется так же 
эгоистично, как и все остальное. 

Истина, которую пытается изложить теория, по-видимому, скорее состоит в том, 
что, когда мы ищем эстетических удовольствий, мы не имеем в виду никаких других 
удовольствий; чтобы мы не смешивали удовлетворение тщеславия и собственности с 
наслаждением созерцания. Это верно, но это верно в основе всех стремлений и 
наслаждений. Всякое настоящее удовольствие в некотором смысле бескорыстно. Его 
не ищут со скрытыми мотивами, и то, что наполняет ум, — это не расчет, а образ 
предмета или события, пронизанный эмоциями. Утонченное сознание может часто 
принимать представление о себе как пробный камень своих склонностей; но это «Я», 
ради удовлетворения и возвеличивания которого человек может жить, само есть 
лишь комплекс целей и воспоминаний, которые когда-то имели свои 
непосредственные объекты, к которым он проявлял спонтанный и бескорыстный 
интерес. Удовлетворения, которые, слившись воедино, составляют эгоизм, каждое из 
них простодушны и не более эгоистичны, чем самая альтруистическая, безличная 
эмоция. Субстанция эгоизма — это масса бескорыстия. Нет никакого отношения к 
номинальной сущности, называемой «Я», ни в чьих-либо аппетитах, ни в чьих-то 
естественных привязанностях; однако человек, поглощенный своей едой и питьем, 
своими домами и землями, своими детьми и собаками, называется эгоистичным, 
потому что эти интересы, хотя и естественные и инстинктивные в нем, не 
разделяются другими. Бескорыстный человек — это тот, чья природа имеет более 
универсальное направление, чьи интересы более широко рассеяны. 

Но так как безличные мысли таковы только по своему объекту, а не по своей сути, 
объект или агент, поскольку все мысли являются чьими-то мыслями: так и 
бескорыстные интересы должны быть чьими-то интересами. Если бы нас не 
интересовала красота, если бы для нашего счастья не имело значения, красивы вещи 
или безобразны, мы проявляли бы не максимум, а полное отсутствие эстетической 
способности. Бескорыстие этого удовольствия, таким образом, есть бескорыстие всех 
примитивных и созерцательных удовольствий, которые никоим образом не 
обусловлены ссылкой на искусственное общее понятие, подобное понятию «Я», вся 
сила которого должна быть выведена из независимого энергии составляющих его 
элементов. Я забочусь о себе, потому что «Я» — это название того, что у меня на 
сердце. Ставить словесный образ личности и делать его предметом заботы помимо 
тех интересов, которые были его содержанием и субстанцией, превращает моралиста 
в педанта, а этику в суеверие. Самость, являющаяся объектом любви propre (в точном 
смысле. - С.Д.), есть идол племени, и ее необходимо разложить на примитивные 
объективные интересы, лежащие в ее основе, прежде чем ее культ сможет быть 
оправдан разумом. 
 
Эстетическое удовольствие специфично, а не универсально. 

 



68  

AU. Vol. 3-4 (18-19). 2022 

§ 9. Мнимое бескорыстие нашей любви к красоте переходит в другую ее черту, часто 
считающуюся существенной, — в ее всеобщность. Говорят, что в чувственных 
удовольствиях нет догматизма; то, что что-либо доставляет мне удовольствие, не 
предполагает утверждения о его способности доставлять удовольствие другому. Но 
когда я сужу о какой-либо вещи как прекрасной, мое суждение означает, что эта вещь 
красива сама по себе или (что то же самое более критично выразиться) что она 
должна казаться таковой всем. Притязание на всеобщность составляет, согласно 
этому учению, сущность эстетического; что делает восприятие красоты суждением, а 
не ощущением. Все эстетические предписания были бы невозможны, а всякая критика 
произвольна и субъективна, если бы мы не допускали парадоксальной всеобщности 
наших суждений, философские следствия которых мы затем можем развить. Но, к 
счастью, от нас не требуется входить в лабиринт, в который ведет этот метод; есть 
гораздо более простой и ясный способ изучения таких вопросов, который состоит в 
том, чтобы подвергнуть сомнению и проанализировать стоящее перед нами 
утверждение и найти его основу в человеческой природе. Прежде чем это будет 
сделано, мы должны рискнуть превратить естественное заблуждение или неточность 
мысли в укоренившийся и пагубный предрассудок, сделав его центром сложной 
конструкции. 

Сходство происхождения, природы и обстоятельств между людьми, сходство, 
которое там, где оно существует, ведет к тождеству во всех суждениях и чувствах. 
Бессмысленно говорить, что то, что прекрасно для одного человека, должно быть 
прекрасно и для другого. Если их чувства одинаковы, их ассоциации и склонности 
сходны, то одно и то же, несомненно, будет прекрасным для обоих. Если их природа 
различна, то форма, которая для одного будет завораживающей, для другого будет 
даже невидима, потому что его классификации и различения в восприятии будут 
иными, и он может увидеть отвратительный обособленный фрагмент или 
бесформенную совокупность вещей, в что для другого является совершенным целым, 
так и единства предметов являются единствами функции и использования. Нелепо 
говорить, что то, что невидимо для данного существа, должно казаться ему 
прекрасным. Очевидно, эта обязанность узнавать одни и те же качества обусловлена 
наличием одних и тех же способностей. Но нет двух людей с совершенно 
одинаковыми способностями, и вещи не могут иметь для каких-то двух индивидов 
совершенно одинаковой ценности. 

Говоря о том, что всякий человек должен видеть ту или иную красоту, в общих 
чертах выражается то, что он увидел бы ее, если бы его характер, воспитание или 
внимание были такими, какие требует от него наш идеал; и наш идеал того, каким 
должен быть любой человек, имеет сложные, но поддающиеся обнаружению 
источники. Например, мы получаем определенное удовольствие от того, что наши 
собственные суждения поддерживаются суждениями других; мы нетерпимы если не к 
существованию природы, отличной от нашей собственной, то по крайней мере к ее 
выражению в словах и суждениях. Мы укрепляемся или делаемся счастливыми в 
наших сомнительных мнениях, видя, что они общеприняты. Мы не можем найти 
основу нашего вкуса в собственном опыте и поэтому отказываемся искать ее там. 
Если бы мы были уверены в своей позиции, мы были бы готовы примириться с 
естественными иными чувствами и нравами других, как человек, который осознает, 
что говорит на своем языке с акцентом столицы, с весельем признается в его 
произвольности и доволен, и, интересуясь его вариациями, он наблюдает у 
провинциалов; но провинциал всегда усердствует, чтобы показать, что у него есть 
разум и древний авторитет, чтобы оправдать свои странности. Так и люди, не 
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обладающие чувствами и не знающие, почему они судят, всегда стараются показать, 
что судят всеобщим разумом. 

Таким образом, хрупкость и поверхностность наших собственных суждений не 
могут допустить противоречия. Мы ненавидим сомнения другого человека, когда не 
можем объяснить ему, почему мы сами верим. Поэтому наш идеал о других людях 
обычно включает в себя согласие их суждений с нашими собственными; и хотя мы 
могли бы признать бессмысленность этого требования в отношении природы, весьма 
отличной от человеческой, мы могли бы быть достаточно неразумными, чтобы 
требовать, чтобы все расы восхищались одним и тем же стилем архитектуры, а все 
века — одними и теми же поэтами. 

Великое фактическое единство человеческого вкуса в рамках общепринятой 
истории помогает претенциозности. Но в принципе это несостоятельно. Ничто не 
имеет меньшего отношения к действительным достоинствам произведения 
воображения, чем способность всех людей оценить его; истинное испытание — это 
степень и вид удовлетворения, которое оно может дать тому, кто больше всего его 
ценит. Симфония ничего бы не потеряла, если бы половина человечества всегда была 
глуха, как на самом деле девять десятых из них к хитросплетениям ее гармоний; но 
она многое потеряла бы, если бы не существовало Бетховена. И еще: неспособность 
оценить некоторые виды красоты может быть условием sine qua non (необходимым 
условием. - С.Д.) для оценки другого вида; величайшая способность как к 
наслаждению, так и к творчеству является узкоспециализированной и 
исключительной, и поэтому величайшие века искусства часто отличались странной 
нетерпимостью. 

Инвективы одной школы против другой, сколь бы извращенными они ни были в 
философском отношении, в художественном отношении часто являются признаками 
здоровья, ибо они указывают на живое восприятие некоторых видов красоты, на 
любовь к ним, переросшую в ревнивую страсть. Архитекторы, которые собственными 
мыслями дорисовывали несовершенства древних зданий, как Карл V, когда он возвел 
свой массивный дворец рядом с Альгамброй, могут быть осуждены с определенной 
точки зрения. Они многое испортили своим вмешательством; но они выказывали 
блестящую уверенность в своей интуиции, гордое утверждение собственного вкуса, 
что является величайшим свидетельством эстетической искренности. Наоборот, наши 
собственные блуждания, эклектика и археология суть симптомы бессилия. Если бы 
мы были менее образованны и менее справедливы, мы могли бы быть более 
эффективными. Если бы наша оценка была менее общей, она могла бы быть более 
реальной, а если бы мы приучили наше воображение к исключительности, она могла 
бы приобрести своеобразие. 
 
 
Дифференциация эстетического удовольствия: его объективация 
 
§ 10. Однако в претензиях на всеобщность эстетических суждений есть нечто 
большее, чем стремление обобщить наши собственные мнения. Налицо выражение 
любопытного, но хорошо известного психологического явления, а именно 
превращения элемента ощущения в качество вещи. Если мы говорим, что другие 
люди должны видеть красоты, которые видим мы, то это потому, что мы думаем, что 
эти красоты заключены в объекте, подобно его цвету, пропорциям или размеру. Наше 
суждение представляется нам лишь восприятием и открытием внешнего 
существования, истинного совершенства, которого нет. Но это представление в корне 
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абсурдно и противоречиво. Красота, как мы видели, есть ценность; ее нельзя мыслить 
как независимое существование, воздействующее на наши чувства и, следовательно, 
воспринимаемое нами. Она существует в восприятии и не может существовать иначе. 
Невоспринимаемая красота есть непрочувствованное наслаждение, что представляет 
собой противоречие. Но современная философия научила нас говорить то же самое о 
каждом элементе воспринимаемого мира; все ощущения, их группировка в объекты, 
воображаемые постоянными и внешними, есть работа определенных привычек 
нашего интеллекта. Мы были бы неспособны обозреть или сохранить рассеянные 
жизненные переживания, если бы мы не организовали и не классифицировали их и не 
образовали из хаоса впечатлений мир условных и узнаваемых объектов. 

Как это делается, объясняют современные теории восприятия. Внешние предметы 
обычно воздействуют сразу на различные органы чувств, впечатления от которых тем 
самым связываются. Повторяющиеся переживания одного объекта также связаны 
благодаря их сходству; отсюда двойная тенденция к слиянию и объединению в 
единое восприятие, с которым связано название, группы тех воспоминаний и реакций, 
которые на самом деле имели в одной внешней причине свое происхождение. Но это 
восприятие, однажды сформировавшись, явно отличается от тех частных 
переживаний, из которых оно выросло. Они непрерывны, они изменчивы. Они - лишь 
частичные ракурсы и проблески его. Таким образом, конституированное понятие 
становится заменой реальности, а ее материалы — лишь видимостью. Различие 
между субстанцией и качеством, реальностью и видимостью, материей и сознанием 
не имеет другого происхождения. 

Объекты, понимаемые таким образом и отличающиеся от наших представлений о 
них, сначала уплотняются из всех данных впечатлений, чувств и воспоминаний, 
которые предлагаются для ассоциации и попадают в водоворот объединяющего 
воображения. Каждое ощущение, которое мы получаем от вещи, изначально 
трактуется как одно из ее качеств. Однако опыт и практическая потребность в более 
простом представлении о строении объектов постепенно ведут нас к тому, чтобы 
свести качества объекта к минимуму и рассматривать большинство восприятий как 
воздействие на нас этих немногих качеств. Таких немногих первичных качеств, таких 
как протяженность, которое мы упорно рассматриваем как независимо реальное и как 
качество субстанции, достаточно для объяснения порядка наших переживаний. Все 
остальные, как и цвет, относятся к субъективной сфере как простое воздействие на 
нашу психику и представляют собой кажущиеся или второстепенные качества 
объекта. 

Но это различие имеет лишь практическое обоснование. Только удобство и 
экономия мышления определяют, какое сочетание наших ощущений мы будем 
продолжать объективировать и рассматривать как причину остальных. Право и 
тенденция быть объективными во всех одинаковы, поскольку все они предшествуют 
искусству мысли, с помощью которого мы отделяем понятие от его материалов, вещь 
от нашего опыта. 

Качества, которые, как мы теперь полагаем, принадлежат реальным объектам, 
являются по большей части образами зрения и осязания. Одним из первых классов 
следствий, которые должны были рассматриваться как вторичные, были, 
естественно, удовольствия и страдания, поскольку они обычно очень мало 
способствовали разумному и успешному действию, чтобы представить наши 
удовольствия и страдания как присущие объектам. Но эмоции по существу способны к 
объективации, как и чувственные впечатления; и можно вполне поверить, что 
примитивное и неопытное сознание скорее населит мир призраками своих 
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собственных ужасов и страстей, чем проекциями тех светлых и математических 
понятий, которые оно еще вряд ли могло образовать. 

Эта анимистическая и мифологическая привычка мысли все еще сохраняется на 
границах знания, где нет механических объяснений. В нас самих, где близость 
затрудняет наблюдение, в запутанном хаосе животной и человеческой жизни мы все 
еще апеллируем к силе воли и идей, как и в далекой ночи космических и религиозных 
проблем. Но во всей текущей повседневной реальности, где механическая наука 
сделала успехи, включение эмоциональных или страстных элементов в понятие 
реальности было бы сейчас излишеством. Здесь наше представление о вещах состоит 
исключительно из элементов восприятия, из идей формы и движения. 

Однако красота предметов составляет исключение из этого правила. Красота есть 
эмоциональный элемент, наше удовольствие, которое тем не менее мы 
рассматриваем как качество вещей. Но теперь мы готовы понять природу этого 
исключения. Это сохранившаяся первоначально всеобщая тенденция делать каждое 
действие вещи на нас составной частью ее мыслимой природы. Научная идея вещи 
есть большая абстракция от массы восприятий и реакций, которые производит эта 
вещь; эстетическая идея менее абстрактна, так как сохраняет эмоциональную 
реакцию, удовольствие от восприятия как неотъемлемую часть мыслимой вещи. 

Нетрудно также найти основу этого выживания в смысле красоты объективации 
чувства вымершего в другом месте. Большинство удовольствий, вызываемых 
объектами, легко отличить и отделить от восприятия объекта: объект должен быть 
приложен к определенному органу, такому как нёбо; или проглатывается, как вино, 
или каким-либо образом используется и воздействует на него до получения 
возникающего удовольствия. Таким образом, связь между удовольствием и другими 
связанными чувственными элементами незначительна; удовольствие отделено во 
времени от восприятия или локализовано в другом органе и, следовательно, сразу 
осознается как действие, а не как свойство объекта. Но когда сам процесс восприятия 
доставляет удовольствие, как это легко может быть, когда интеллектуальная 
операция, посредством которой элементы чувств связываются и проецируются, а 
также понятие формы и субстанции производимой вещи, естественно доставляет 
удовольствие , тогда мы имеем удовольствие, тесно связанное с вещью, неотделимое 
от ее характера и строения, местонахождение которого в нас то же, что и 
местонахождение восприятия. Естественно, при таких обстоятельствах мы не можем 
отделить удовольствие от других объективированных чувств. Оно становится, как и 
они, свойством объекта, которое мы отличаем от наслаждений, не столь включенных 
в восприятие вещей, называя его красотой. 
 
 
Определение красоты 

 
§ 11. Вот мы и подошли к нашему определению красоты, которая, в терминах нашего 
последовательного анализа и сужения понятия, представляется ценностно 
положительной, внутренней и объективированной. Или, выражаясь менее 
техническим языком, красота — это удовольствие, рассматриваемое как качество 
вещи. 

Это определение предназначено для того, чтобы суммировать различные 
дифференциации и отождествления, которые, возможно, следовало бы здесь 
изложить более подробно. Красота есть ценность, то есть это не восприятие факта 
или отношения: это эмоция, аффект нашей волевой и оценочной природы. Вещь не 
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может быть прекрасной, если она никому не доставляет удовольствия: красота, к 
которой все люди навсегда остались равнодушны, есть терминологическое 
недоразумение. 

Далее, эта ценность положительна, это ощущение присутствия чего-то хорошего 
или (в случае уродства) его отсутствия. Это никогда не восприятие позитивного зла, 
это никогда не негативная ценность. То, что мы наделены чувством прекрасного, есть 
чистая выгода, не несущая с собой никакого зла. Когда безобразное перестает быть 
забавным или просто неинтересным и становится отвратительным, оно 
действительно становится положительным злом, но злом моральным и 
практическим, а не эстетическим. В эстетике справедливо это изречение — часто 
столь лицемерное в этике, — что зло есть не что иное, как отсутствие добра: ибо даже 
скука и вульгарность существования без красоты сама по себе не столько уродлива, 
сколько прискорбна и унизительна. Отсутствие эстетических благ есть моральное 
зло: эстетическое зло лишь относительно и означает меньше эстетического добра, 
чем ожидалось в данном месте и в то время. Ни одна форма сама по себе не причиняет 
боли, хотя некоторые формы причиняют боль, вызывая шок от удивления, даже если 
они действительно прекрасны: как если бы мать нашла прекрасного бычка в 
колыбели своего ребенка, тогда как бы ее боль не была бы эстетической по своей 
природе. 

Далее, это удовольствие должно быть следствием не полезности предмета или 
события, а непосредственного восприятия его; иными словами, красота есть конечное 
благо, то, что удовлетворяет естественную функцию, некую фундаментальную 
потребность или способность нашего разума. Таким образом, красота — это 
положительная ценность, присущая ему; это удовольствие. Эти два обстоятельства 
достаточно отделяют область эстетики от области этики. Моральные ценности, как 
правило, негативны и всегда далеки. Мораль связана с избеганием зла и стремлением 
к добру: эстетика — только с наслаждением. 

Наконец, чувственные удовольствия отличаются от восприятия красоты, как 
ощущение вообще отличается от восприятия; объективацией элементов и их 
появлением как качеств скорее вещей, чем сознания. Переход от ощущения к 
восприятию постепенен, и иногда этот путь можно проследить в обратном 
направлении: так и с красотой и удовольствиями ощущения. Между ними нет резкой 
границы, но от степени объективности, которой достигло мое чувство в данный 
момент, зависит, скажу ли я: «Мне это нравится» или «Это прекрасно». Если я 
застенчив и критичен, я, вероятно, употреблю одну фразу; если я импульсивен и 
восприимчив, другую. Чем отдаленнее, сплетеннее и неразрывнее удовольствие, тем 
более объективным оно кажется; и союз двух удовольствий часто делает одну 
красоту. В LIV сонете Шекспира есть такие слова: 
 

Мы урожая ждем от лучших лоз, 
Чтоб красота жила, не увядая. 
Пусть вянут лепестки созревших роз, 
Хранит их память роза молодая. 

 
А ты, в свою влюбленный красоту, 
Все лучшие ей отдавая соки, 
Обилье превращаешь в нищету, - 
Свой злейший враг, бездушный и жестокий. 

 
Ты - украшенье нынешнего дня, 
Недолговременной весны глашатай, - 
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Грядущее в зачатке хороня, 
Соединяешь скаредность с растратой. 

 
Жалея мир, земле не предавай 
Грядущих лет прекрасный урожай! 

 
                                                                                             (Перевод С. Маршака. - С.Д.) 

 
Мы видим, что одно добавленное украшение превращает глубокую краску, которая 

раньше была всего лишь видимостью и простым ощущением, в элемент красоты и 
реальности; и как истина здесь есть сотрудничество восприятий, так и красота есть 
сотрудничество удовольствий. Если цвет, форма и движение едва ли прекрасны без 
сладости запаха, то насколько они были бы более необходимы для того, чтобы сама 
сладость стала красотой! Если бы у нас были духи во флаконе, никому и в голову не 
пришло бы назвать их красивыми: это дало бы нам слишком отстраненное и 
контролируемое ощущение. Не было бы объекта, в который его можно было бы легко 
включить. Но пусть он плывет из сада, и он добавит еще одно чувственное очарование 
одновременно узнаваемым предметам и поможет сделать их красивыми. Таким 
образом, красота конституируется объективацией удовольствия. Это - 
объективированное удовольствие. 

 
 
ЧАСТЬ II 
 
МАТЕРИАЛЫ КРАСОТЫ 
 
Все функции человека могут способствовать чувству прекрасного 
 
§ 12. Теперь наша задача состоит в том, чтобы пройтись по различным элементам 
нашего сознания и посмотреть, какой вклад каждый из них вносит в красоту мира. Мы 
обнаружим, что они делают это всякий раз, когда они неразрывно связаны с 
объективирующей деятельностью рассудка. Всякий раз, когда золотая нить 
наслаждения вплетается в паутину вещей, которую всегда усердно плетет наш разум, 
она придает видимому миру то таинственное и тонкое очарование, которое мы 
называем красотой. 

Нет такой функции нашей природы, которая не могла бы внести какой-либо вклад в 
этот эффект, но одна функция очень отличается от другой по величине и 
непосредственности своего вклада. Удовольствия глаз и слуха, воображения и памяти 
легче всего объективируются и растворяются в идеях; но было бы непростительной 
поспешностью и пренебрежительным отношением к этому принципу, если бы мы 
назвали их единственными материалами красоты. Наши усилия скорее будут 
заключаться в том, чтобы обнаружить другие его источники, которые чаще всего 
игнорировались, и указать на их важность. Ибо пять чувств и три силы души, 
играющие столь большую роль в традиционной психологии, отнюдь не являются 
единственными источниками или факторами сознания; они являются более или 
менее внешними подразделениями его содержания, и даже не исчерпывающими его. 
Природа и изменения нашей жизни имеют более глубокие корни и контролируются 
менее очевидными процессами. 

Человеческое тело — это машина, которая держится в единстве благодаря 
определенным жизненным функциям, при прекращении которых оно распадается. 
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Некоторые из них, такие как кровообращение, рост и распад тканей, на первый взгляд 
бессознательны. Однако любое серьезное нарушение этих фундаментальных 
процессов сразу же вызывает большие и болезненные изменения в сознании. 
Незначительные изменения не лишены своего сознательного отголоска: весь 
характер и тонус нашего ума, сила наших страстей, хватка и сцепление наших 
привычек, наша сила внимания, живость нашего воображения и привязанности 
зависят от воздействие этих жизненных сил. Они, может быть, и не составляют основу 
какой-либо одной идеи или эмоции, но являются условиями существования и 
характером их всех. 

Особенно важны они для ценности нашего опыта. Они составляют здоровье, без 
которого никакое удовольствие не может быть чистым. Они определяют наши 
импульсы в праздности и снабжают нас той избыточной энергией, которую мы 
тратим на игру, искусство и размышления. Привлекательность этих занятий и само 
существование эстетической сферы обусловлены эффективностью и совершенством 
наших жизненных процессов. Удовольствия, которые они заключают в себе, не 
связаны исключительно с каким-либо конкретным объектом и, следовательно, не 
объясняют относительную красоту вещей. Они рыхлые и нелокализованные, не 
имеют особого органа или располагаются внутри и скрыты внутри тела. Поэтому они 
остаются неразличимыми в сознании и могут служить для добавления интереса к 
любому объекту или для придания общему очарованию мира, очень благоприятному 
для его интереса и красоты. 

Эстетическая ценность жизненных функций различается в зависимости от 
сопутствующих им физиологических факторов: те, которые благоприятствуют 
воображению, конечно, более склонны распространять часть своей интимной 
теплоты на удовольствия созерцания и, таким образом, усиливать чувство красоты и 
интерес мысли. Напротив, те, которые по физиологическим причинам имеют 
тенденцию тормозить мышление и тонуть внимание в немых и непредставимых 
чувствах, менее благоприятны для эстетической деятельности. Двойной эффект 
сонливости и задумчивости иллюстрирует это различие. Тяжесть сна, по-видимому, 
сначала ложится на внешние чувства и, конечно, делает их неспособными к острым 
впечатлениям; но если оно не идет дальше, то дает воображению еще большую 
свободу и, усиливая краски воображения, часто вызывает и открывает прекрасные 
образы. Есть своего рода поэзия и изобретательность, которые приходят только в 
такие моменты. В них, должно быть, сначала прозвучало много прекрасных мелодий и 
первоначально вообразились кентавры и ангелы. 

Однако если летаргия более полная или если ее причина такова, что воображение 
задерживается, а чувства остаются бодрствующими, как в случае перекормленного 
или чрезмерно натренированного тела, то мы имеем состояние эстетической 
бесчувственности. Возбуждение, которое приходит с чистым и освежающим воздухом, 
оказывает заметное влияние на нашу оценку. Ему во многом обязана красота утра и 
совсем иное очарование, чем вечер. Противоположное состояние всех функций здесь 
добавляет к внешне сходным сценам противоположную эмоцию, делая обе 
бесконечно, но по-разному прекрасными. 

Было бы любопытно и, вероятно, удивительно обнаружить, насколько 
удовольствие от дыхания связано с нашими высшими и самыми трансцендентными 
идеалами. Это не просто метафора, которая заставляет нас сочетать воздушность с 
изысканностью и бездыханность с трепетом; это фактическое повторение ощущения 
в горле и легких, которое придает этим впечатлениям непосредственную силу, 
прежде чем все размышления об их значении. Таким образом, именно этому 
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жизненному ощущению глубокого или остановленного дыхания непосредственно 
обязана впечатляющесть этих объектов. 

 
Влияние страсти любви 

 
§ 13. На полпути между жизненной и общественной функциями лежит половой 
инстинкт. Если бы природа решила проблему размножения без дифференциации 
пола, наша эмоциональная жизнь была бы совершенно иной. Столь глубокое и, 
особенно на женщину, столь всепроникающее влияние оказывает эта функция, что 
мы выдали бы совершенно нереальный взгляд на человеческую природу, если бы не 
исследовали отношения пола с нашей эстетической восприимчивостью. Мы не 
должны, однако, ожидать большой разницы между мужчиной и женщиной в сфере 
или предметах эстетического интереса: в эмоциональной жизни важно не то, какого 
пола животное, а то, что оно вообще имеет пол. В самом деле, если мы рассмотрим 
сложную проблему, которую природа должна была решить при половом 
размножении, и то, какое тонкое приспособление инстинкта она требует, мы увидим, 
что реакции и восприимчивости, которые должны быть привиты индивидууму, по 
большей части идентичны у обоих полов, так как половая организация сама по себе 
принципиально одинакова у обоих. В самом деле, особи различных видов и все 
животное царство имеют одинаковую сексуальную предрасположенность, хотя, 
конечно, тот или иной объект, которому суждено вызвать полную сексуальную 
реакцию, различен у каждого вида и у каждого пола. 

Если бы мы имели дело с философией любви, а не с философией красоты, наша 
задача состояла бы в том, чтобы выяснить, каким механизмом эта основная 
восприимчивость, общая для всех животных обоего пола, постепенно направляется на 
все более и более определенные объекты: сначала к одному виду и одному полу, а в 
конечном итоге к одному индивидууму. Недостаточно, чтобы половые органы были 
дифференцированы: должна быть установлена связь между ними и внешними 
чувствами, чтобы животное могло распознавать и преследовать надлежащий объект. 

Случай пожизненной верности одному супругу — может быть, даже 
неудовлетворенной и безнадежной любви — есть максимум дифференциации, 
которая даже превосходит ту полезность, которая дала ей точку опоры в природе, и 
наносит поражение своему собственному объекту. Ибо дифференциация инстинкта в 
отношении пола, возраста и вида, очевидно, необходима для его успеха в качестве 
средства воспроизводства. Хотя эта дифференциация не является полной, — а это 
часто бывает не так, — в ней много нащупывания и расточительства; а сила и 
постоянство инстинкта должны компенсировать его неточность. Таким образом, эта 
плохо приспособленная функция поглощает большое количество жизненной энергии. 
Наиболее экономичным устройством, которое можно себе представить, было бы 
такое устройство, при котором только одна самка, лучше всего подходящая для того, 
чтобы принести потомство самцу, должна возбудить его желание, и только столько 
раз, сколько это будет хорошо, она должна забеременеть, оставляя, таким образом, его 
энергию и энергию. свободное внимание в любое другое время, чтобы упражнять 
другие способности своей природы. 

Если бы этот идеал был достигнут, инстинкт, как и все идеально приспособленные, 
стремился бы стать бессознательным; и мы должны упускать те вторичные эффекты, 
которыми занимаемся исключительно в эстетике. Ибо именно от расточительства, от 
излучения половой страсти красота заимствует теплоту. Как арфа, созданная для того, 
чтобы вибрировать в пальцах, дает музыку каждому ветру, так и природа мужчины, 
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неизбежно восприимчивая к женщине, становится одновременно чувствительной к 
другим влияниям и способной к нежности по отношению к любому объекту. 
Способность любить придает нашему созерцанию то свечение, без которого оно часто 
не смогло бы проявить красоту; и вся сентиментальная сторона нашей эстетической 
чувствительности, без которой она была бы скорее проницательной и 
математической, чем эстетической, обусловлена отдаленным возбуждением нашей 
сексуальной организации. 

Половое влечение не могло бы стать эффективным, если бы сначала не были 
привлечены чувства. Глаз должен быть очарован, а ухо должно быть очаровано 
объектом, задуманным природой, и должно преследоваться. У обоих полов по этой 
причине развиваются вторичные половые признаки; и сексуальные эмоции 
одновременно распространяются на различные вторичные объекты. Цвет, изящество, 
форма, которые становятся стимулами сексуальной страсти и проводниками 
полового отбора, приобретают, прежде чем они смогут выполнять эту функцию, 
определенное внутреннее очарование. Это очарование присутствует не только по 
причинам, которые в допустимом смысле мы можем назвать телеологическими, т. е. 
по причине его прошлой полезности для размножения, но его интенсивность и сила 
обусловлены одновременным возбуждением глубоких сексуальных импульсов. Не то, 
конечно, чтобы с этими чувствами были связаны какие-то специфически половые 
представления: такие представления отсутствуют в скромном и неопытном уме даже 
в явно сексуальных страстях любви и ревности. 

Эти второстепенные объекты интереса, являющиеся одними из наиболее 
бросающихся в глаза элементов красоты, должны быть названы сексуальными по 
двум причинам: потому что случайности сексуальной функции помогли утвердить их 
у нашей расы, и потому что они обязаны своим происхождением. в значительной 
степени обаяние участия нашей сексуальной жизни в реакции, которую они 
вызывают. 

Если бы кто-нибудь захотел создать существо с большой восприимчивостью к 
красоте, он не смог бы изобрести для этой цели орудия, более подходящего, чем секс. 
Индивидуумы, которым не нужно объединяться для рождения и воспитания каждого 
поколения, могут сохранять дикую независимость. Для них не было бы 
необходимости, чтобы какое-либо видение завораживало, или чтобы какое-либо 
томление смягчало пытливую жестокость глаза. Но секс наделяет человека немым и 
сильным инстинктом, который постоянно влечет его тело и душу к другому; делает 
одним из самых дорогих занятий в своей жизни выбор и преследование компаньона, к 
обладанию присоединяется самое сильное удовольствие, к соперничеству - самая 
яростная ярость, а к одиночеству - вечная меланхолия. 

Что еще нужно, чтобы наполнить мир глубочайшим смыслом и красотой? Внимание 
фиксируется на четко определенном объекте, и все действия, которые оно 
производит в уме, легко расцениваются как силы или качества этого объекта. Но эти 
эффекты здесь сильны и глубоки. Душа взволнована до глубины души. Его скрытые 
сокровища выносятся на поверхность сознания. Воображение и сердце пробуждаются 
впервые. Все эти новые ценности кристаллизуются вокруг объектов, предлагаемых 
разуму. Если воображение занято образом одного человека, чьи качества имели силу 
ускорить эту революцию, все ценности собираются вокруг этого одного образа. 
Объект становится совершенным, и говорят, что мы влюблены 75  - размышлял 
Стендаль о красоте и значении вещей. 

                                                             
75 См.: Стендаль. О любви. (Любое издание. - С.Д.) 
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До известной степени этот вид интереса будет сосредоточен на надлежащем 
объекте сексуальной страсти и на особых характеристиках противоположного пола; и, 
соответственно, мы находим, что женщина — самый любимый объект для мужчины, а 
мужчина, если признаться в этом из женской скромности, — самый интересный для 
женщины. Но последствия столь фундаментальной и примитивной реакции гораздо 
шире. Секс — не единственный объект сексуальной страсти. Когда любовь не имеет 
своего конкретного предмета, когда она еще не понимает себя или принесена в 
жертву какому-то другому интересу, мы видим, как затухающий огонь рвется в 
разные стороны. Одно — религиозное благочестие, другое — ревностное 
человеколюбие, третье — ласка с домашними животными, но не менее удачлива 
любовь к природе и искусству; ибо природа также часто является второй хозяйкой, 
которая утешает нас в потере первой. Тогда страсть переполняет и зримо затопляет 
те соседние области, которые она всегда тайно орошала. Ибо та же самая нервная 
организация, которую включает в себя секс, с ее необходимыми широкими 
разветвлениями и связями в мозгу, должна частично стимулироваться другими 
объектами, чем ее специфический или конечный объект; особенно у человека, у 
которого, в отличие от некоторых низших животных, инстинкты не отчетливо 
отчетливы и прерывисты, но всегда частично активны и никогда не активны 
изолированно. Таким образом, мы можем сказать, что для человека вся природа 
является второстепенным объектом сексуальной страсти, и что красота природы во 
многом обусловлена этим фактом. 

 
 

Социальные инстинкты и их эстетическое влияние 
 
§ 14. Функция воспроизводства несет в себе не только непосредственные изменения 
тела и духа, но и целый комплекс социальных институтов, для существования 
которых у человека необходимы социальные инстинкты и привычки. Эти социальные 
чувства — родительские, патриотические или просто общительные — не имеют 
большого прямого значения для эстетики, хотя, как это видно на примере мод, они 
важны для определения продолжительности и преобладания однажды 
сформированного вкуса. Косвенно они имеют огромное значение и играют большую 
роль в таких искусствах, как поэзия, где эффект зависит от того, что обозначается, а не 
от того, что предлагается чувству. Любая апелляция к человеческому интересу 
отскакивает в пользу произведения искусства, в котором она успешно воплощена. 
Этот интерес, неэстетичный сам по себе, помогает зафиксировать внимание и придать 
предмет и импульс искусствам и способам оценки, которые эстетичны. Так 
постижение страсти любви необходимо для понимания бесчисленных песен, пьес и 
романов, а также многих произведений музыкального и пластического искусства. 

Рассмотрение этих вопросов следует отложить до тех пор, пока мы не будем готовы 
иметь дело с выражением — самым сложным элементом воздействия. Здесь 
достаточно указать, почему общественные и стадные побуждения, в удовлетворении 
которых главным образом заключается счастье, меньше всего поддерживают красоту. 
Это может помочь нам лучше понять отношения между эстетикой и гедоникой, а 
также природу той объективации, в которую мы поместили различие между красотой 
и удовольствием. 

Пока счастье понимается так, как мог бы понять его поэт, а именно, в его 
непосредственно чувственных и эмоциональных факторах, пока мы живем моментом 
и делаем свое счастье состоящим из самых простых вещей, — из дыхания, зрения, 
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слуха, любить и спать, — наше счастье имеет ту же субстанцию, те же элементы, что и 
наше эстетическое наслаждение, ибо именно эстетическое наслаждение составляет 
наше счастье. Однако поэты и художники с их непосредственными и эстетическими 
радостями не считаются счастливыми людьми; они сами склонны громко плакать и 
считать себя в высшей степени и трагически несчастными. Это происходит от 
интенсивности и непостоянства их эмоций, от их непредусмотрительности и от 
эксцентричности их социальных привычек. В то время как у них преобладают 
чувственные и жизненные функции, стадные и социальные инстинкты подчинены и 
часто нарушены; и их несчастье состоит в том, что они чувствуют свою непригодность 
для жизни в том мире, в котором они родились. 

Но человек есть по преимуществу животное политическое, и общественные 
потребности почти так же фундаментальны в нем, как и жизненные функции, и часто 
более осознанны. Дружба, богатство, репутация, власть и влияние, добавленные к 
семейной жизни, несомненно, составляют главные элементы счастья. Теперь они 
лишь частично состоят из определенных образов. Желание их, сознание их отсутствия 
или обладания приходит к нам только тогда, когда мы размышляем, когда мы 
планируем, обдумываем будущее, собираем слова других, репетируем их презрение 
или восхищение собой, представляя себе возможные ситуации в жизни. что наша 
добродетель, наша слава или сила стали бы заметными, сравнивая нашу судьбу с 
судьбой других и проходя через другие дискурсивные процессы мышления. Опасения, 
сомнения, изоляция — вещи, которые остро овладевают нами, когда мы размышляем 
о своей жизни; они не могут легко стать качествами любого объекта. Если случайно 
они могут, они  своем социальном смысле есть понятие счастья, когда он 
материализуется в коттедже, а сад становится эстетическим понятием, становится 
прекрасной вещью. Счастье объективируется, а объект украшается. 

Социальные объекты, однако, редко столь эстетичны, потому что они не могут быть 
точно вообразимы. Они расплывчаты и абстрактны, и их материалы скорее словесны, 
чем чувственны. Поэтому великие эмоции, которые сопровождают их, не могут быть 
немедленно преобразованы в красоту. Если художники и поэты несчастливы, то это 
все-таки потому, что счастье их не интересует. Они не могут всерьез заниматься ею, 
потому что ее составные части не составные части красоты, и, влюбленные в красоту, 
они пренебрегают и презирают те неэстетические социальные добродетели, в 
действии которых обретается счастье. С другой стороны, те, кто стремится к счастью, 
понимаемому просто в абстрактных и условных терминах, как деньги, успех или 
респектабельность, часто упускают ту реальную и основную часть счастья, которая 
проистекает из чувств и воображения. Этот элемент — то, что может добавить к 
жизни любовь к красоте; ибо красота также может быть причиной и фактором 
счастья. Однако счастье любви к красоте либо слишком чувственно, чтобы быть 
стабильным, либо слишком предельно, слишком священно, чтобы мирской разум мог 
считать его счастьем. 
 
 
Низшие чувства 
 
§ 15. Чувства осязания, вкуса и обоняния, хотя и способные, без сомнения, к большому 
развитию, служили у человека не столько для целей разума, сколько чувства зрения и 
слуха. Естественно, что, поскольку они обычно остаются на заднем плане сознания и 
составляют наименьшую часть наших объективированных идей, связанные с ними 
удовольствия также должны оставаться отстраненными и неиспользованными для 



79  

AU. Vol. 3-4 (18-19). 2022 

целей оценки природы. Их называли неэстетическими, а также низшими чувствами; 
но уместность этих эпитетов, которая бесспорна, обусловлена не какой-либо 
внутренней чувственностью или низостью этих чувств, а той функцией, которую они 
выполняют в нашем опыте. Обоняние и вкус, как и слух, имеют большой недостаток, 
заключающийся в том, что они не являются внутренне пространственными: они 
поэтому не годятся для представления природы, которая позволяет точно 
представлять себя только в пространственных терминах,76 ту же организацию, что и 
звуки, и поэтому не может дать никакой игры субъективных ощущений, сравнимой по 
интересу с музыкой. 

Объективация музыкальных форм обусловлена их постоянством и сложностью: 
подобно словам, они мыслятся существующими в социальной среде и могут быть 
красивыми, не будучи пространственными. Но вкусы никогда еще не были так точно 
или повсеместно классифицированы и выделены; инструмент ощущения не 
позволяет таких тонких и устойчивых различений, как ухо. Искусство сочетания блюд 
и вин, которым все занимаются более или менее умело и внимательно, имеет дело с 
материалом, слишком непредставимым, чтобы его можно было назвать красивым. 
Искусство остается в сфере приятного и поэтому рассматривается скорее как 
служебное, чем прекрасное. 

Художники в жизни, если можно так выразиться для тех, кто украшал социальную и 
домашнюю жизнь, постоянно апеллировали к этим низшим чувствам. Ароматный сад 
и пикантное мясо, благовония и благовония, мягкие продукты и восхитительные 
цвета составляют наш идеальный образ восточной роскоши, идеал, который слишком 
нравится человеческой природе, чтобы навсегда потерять свое очарование. Тем не 
менее, наши северные поэты редко пытались пробудить эти образы в их чувственной 
силе, не ослабляя их каким-либо прикосновением воображения. У Китса, например, 
мы находим следующие строки: 

 
И все же она спала лазурным сном, 
В бланшированном полотне, гладком и бледно-лиловом, 
Пока он из шкафа принес кучу 
Засахаренных яблок, айвы, и сливы, и тыквы, 
С желе более успокаивающим, чем сливочный творог, 
И прозрачные сиропы с оттенком корицы; 
Манна и финики на корабле большом торговом из Феса 
Перенесены; и пряные лакомства, каждый 
От шелковистого Самарканда до кедрового Ливана. 
 
                                         (Наш свободный перевод. - С.Д.) 

 
Даже самые чувственные из английских поэтов, в которых преобладает любовь к 

красоте, не могут долго держаться первоэлементов красоты; более высокий полет для 
них неизбежен. Что прибавляет к нашему восприятию обращение к перенесению из 
Феса яств на большом торговом корабле, подкрепленное ссылками на Самарканд и 
особенно на авторитетные красоты ливанских кедров, которые даже и пуританину не 
возбраняется воспевать без смущения? Колеблющееся удовольствие и примирение 
совесть с этим нехристианским потворством чувству! 

                                                             
76 Здесь не место вступать в дискуссию о метафизической ценности идеи пространства. Достаточно 
указать, что в человеческом опыте полезное знание нашего окружения можно получить только в 
пространственных символах, и по какой-то причине или случайности это язык, на котором разум должен 
говорить, если он хочет продвигаться вперед ясно и ясно. эффективность. 
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Но может быть близко время, когда такие сомнения станут менее 
распространенными, и наша поэзия вместе с другими нашими искусствами будет 
жить ближе к источнику всякого вдохновения. Ибо если в интеллекте нельзя найти 
ничего, кроме чувства, то тем более нельзя найти такого в воображении. Если бы 
ливанские кедры не раскинули благодарной тени, или ветер не шелестел бы в 
лабиринте их ветвей, если бы Ливан никогда не был прекрасен на ощупь, он не был 
бы теперь подходящим или поэтическим предметом для аллюзии. И слово «Фес» не 
имело бы никакой образной ценности, если бы ни один путник не ощутил опьянения 
палящего солнца, томления восточной роскоши или, подобно британскому солдату, не 
воскликнул бы среди тоскливых нравов родной земли: 

 
Возьми меня куда-нибудь к востоку от Суэца 
Где лучшее похоже на худшее, 
Где нет десяти заповедей 
И человек испытать может жажду. 

 
 
                                                                                            (Наш свободный перевод. - С.Д.) 

 
 
Звук 
 
§ 16. Звук разделяет с низшими чувствами тот недостаток, что он не имеет 
внутреннего пространственного характера; следовательно, оно не составляет части 
собственно абстрагированного внешнего мира, и слуховые наслаждения не могут 
стать в буквальном смысле качествами вещей. Но в звуках есть такая тонкая и 
непрерывная градация по высоте и такое измеримое отношение по длине, что из них 
можно построить объект почти столь же сложный и поддающийся описанию, как и 
видимый. Что придает пространственным формам их ценность для описания 
окружающей среды, так это легкость, с которой могут быть сделаны различия и 
сравнения в пространственных объектах: они измеримы, в то время как 
непространственные ощущения обычно нет. Но звуки также поддаются измерению в 
своей собственной категории: они имеют сравнимую высоту и продолжительность, а 
определенные и узнаваемые комбинации этих чувственных элементов являются 
такими же настоящими объектами, как стулья и столы. Не то чтобы музыкальная 
композиция существовала каким-то мистическим образом, как часть музыки сфер, 
которую никто не слышит; но что для критической философии видимые объекты 
также не что иное, как возможности ощущения. Для внутреннего человека реальный 
мир — всего лишь тень той уверенности в возможном опыте, которая сопровождает 
здравый смысл. Эта идеальная объективность может быть присуща любому вымыслу 
разума, обладающему достаточной связностью, вещественностью и 
индивидуальностью, чтобы его можно было описать и распознать, и эти качества в не 
меньшей степени принадлежат слышимым, чем пространственным идеям. 

Поэтому есть некоторое право на спекулятивное утверждение Шопенгауэра о том, 
что музыка повторяет весь чувственный мир и является параллельным способом 
выражения основной субстанции, или воли. Мир звуков, несомненно, способен к 
бесконечному разнообразию и, если бы наше чувство было развито, к бесконечному 
расширению; и он обладает такой же силой, как и мир материи, заинтересовывать нас 
и возбуждать наши чувства. Следовательно, потенциально она была полна смысла. Но 
это оказалось менее применимым и постоянным видом образов; и, следовательно, 
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музыка, которая строит из своих материалов, будучи самым чистым и впечатляющим 
из искусств, является наименее человечным и поучительным из них. 

Приятность звуков имеет простую физическую основу. Все ощущения приятны 
только в определенных пределах интенсивности; но ухо может легко различать 
шумы, которые сами по себе неинтересны, если не раздражают, и ноты, обладающие 
безошибочным очарованием. Звук является нотой, если пульсации воздуха, которые 
его производят, повторяются через равные промежутки времени. Если нет 
регулярного повторения волн, это шум. Скорость этих регулярных ударов определяет 
высоту тонов. То качество или тембр, по которому один звук отличается от другого, 
той же высоты и силы, возникает благодаря различному усложнению волн в воздухе. 
Способность различать различные волны в вибрирующем воздухе является, 
следовательно, условием нахождения в нем музыки; ибо у каждой волны есть свой 
период, и то, что мы называем шумом, является усложнением нот, слишком сложных 
для расшифровки нашими органами или нашим вниманием. 

Мы находим здесь, на самом пороге нашего предмета, ясный пример конфликта 
принципов, который повсюду проявляется в эстетике и является источником и 
объяснением многих конфликтов вкусов. Поскольку нота слышна тогда, когда в 
звуковом хаосе можно различить набор правильных вибраций, то оказывается, что 
восприятие и ценность этого художественного элемента зависят от абстракции, от 
исключения из поля внимания всех элементов, не подчиняться простому закону. Это 
можно назвать принципом чистоты. Но если бы это был единственный действующий 
принцип, не было бы музыки прекраснее звука камертона. Такие звуки, хотя, 
возможно, и приятны для ребенка, вскоре становятся утомительными. Принцип 
чистоты должен идти на компромисс с другим принципом, который мы можем 
назвать принципом интереса. Объект должен быть достаточно разнообразным и 
выразительным, чтобы на какое-то время удерживать наше внимание и сильно 
будоражить нашу психику. 
 
 
Цвет 

 
§ 17. В случае глаза мы имеем настолько дифференцированный орган, что он 
чувствителен к гораздо более тонким воздействиям, чем даже влияние воздушных 
волн. По-видимому, в межзвездных пространствах существует какая-то проникающая 
жидкость, ибо свет самой далекой звезды быстро передается нам, и мы едва ли можем 
понять, как это излучение света, происходящее за пределами нашей атмосферы, могло 
быть реализовано без какого-либо вмешательства. Эту гипотетическую среду мы 
называем эфиром. Он способен к очень быстрым колебаниям, которые 
распространяются во всех направлениях, подобно звуковым волнам, только гораздо 
быстрее. Многие общие наблюдения, такие как видимый интервал между молнией и 
громом, заставляют нас осознавать более быстрое движение света. Так как природа 
была наполнена этой отзывчивой жидкостью, которая распространяла на все 
расстояния вибрации, возникающие в какой-либо точке, и, кроме того, поскольку эти 
вибрации, будучи перехвачены твердым телом, отражались полностью или частично, 
то, очевидно, это стало очень выгодным для каждого животного. развить орган, 
чувствительный к этим колебаниям, то есть чувствительный к свету. Ибо это дало бы 
уму мгновенные впечатления, зависящие от присутствия и природы удаленных 
объектов. 

Этому обстоятельству мы должны приписать первенство зрения в нашем 
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восприятии, первенство, которое делает свет естественным символом знания. Когда 
пришло время нашему разуму совершить великий метафизический скачок и 
представить свое содержание постоянным и независимым, или, другими словами, 
вообразить вещи, идея этих вещей должна была быть построена из уже имеющихся 
материалов для размышления. Но самым подходящим материалом для такого 
построения был тот, который доставлялся глазом, поскольку именно глаз приводит 
нас в самые широкие отношения с нашим действительным окружением и дает нам 
самое быстрое предупреждение о приближающихся впечатлениях. Зрение имеет 
пророческую функцию. Мы менее заинтересованы в нем как таковом, чем в намеке на 
то, что может последовать за ним. Зрение есть способ психически представить то, что 
практически отсутствует; а так как сущность вещи заключается в ее существовании в 
нашем отсутствии, то вещь спонтанно постигается в терминах зрения. 

Зрение, таким образом, является первичным восприятием, поскольку мы легче 
всего осознаем объекты посредством зрительной деятельности и в визуальных 
терминах. Теперь, поскольку ценности восприятия суть те, которые мы называем 
эстетическими, и не могло бы быть красоты, если бы не существовало представления 
о независимых объектах, мы можем ожидать, что красота проистекает главным 
образом из удовольствий зрения. И в самом деле, форма, являющаяся почти 
синонимом красоты, для нас обычно нечто видимое: это синтез увиденного. Но 
эффекту формы, возникающему в конструктивном воображении, предшествует 
эффект цвета; это чисто чувственно и по своей сути не лучше, чем действия любого 
другого чувства; но, будучи более вовлеченным в восприятие объектов, чем все 
остальные, оно с большей готовностью становится элементом красоты. 

Значения цветов заметно различаются и аналогичны различным значениям других 
ощущений. Как сладкие или острые запахи, как высокие и низкие ноты, мажорные и 
минорные аккорды отличаются друг от друга в силу различного возбуждения чувств, 
так и красный цвет отличается от зеленого, а зеленый — от фиолетового. У каждого 
есть нервный процесс, а следовательно, и определенное значение. Это эмоциональное 
качество родственно эмоциональному качеству других ощущений; нас не должно 
удивлять, что высокая скорость вибрации, дающая уху острую ноту, вызывает в 
некотором роде то же чувство, которое вызывает высокая скорость вибрации, дающая 
глазу фиолетовый цвет. Эти сходства ускользают от многих умов; но возможно, что 
смысл их должен быть улучшен случайно или тренировкой. Некоторые эффекты 
цвета доставляют всем людям удовольствие, а другие вызывают раздражение, почти 
как музыкальный диссонанс. Более широкое развитие этой чувствительности сделало 
бы возможным новое абстрактное искусство, искусство, которое должно иметь дело с 
цветом, как музыка со звуком. 

Мы не изучали эти трансформации, однако с должным вниманием не позволили им 
проникнуть в душу настолько, чтобы считать их очень значительными. 
Стимулирование фейерверков или калейдоскопических эффектов кажется нам 
тривиальным. Но все, что имеет разнообразное содержание, имеет возможность 
формы, а также значения. Мы будем наслаждаться формой, как только внимание 
приучит нас различать и распознавать ее вариации; и к нему будет прибавляться 
значение, когда различные эмоциональные значения этих форм связывают новый 
объект со всеми другими переживаниями, которые связаны с подобными эмоциями, 
и, таким образом, создают для него симпатическое окружение в уме. Краски заката 
обладают блеском, привлекающим внимание, и мягкостью и иллюзорностью, которые 
очаровывают взор; в то время, как множество ассоциаций вечера и неба собираются 
вокруг этого родственного очарования и углубляют его. Таким образом, самая 
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чувственная из красавиц может быть полна сентиментального внушения. В витражах 
мы также имеем пример цветовых масс, созданных для того, чтобы оказывать мощное 
прямое влияние, чтобы усилить эмоцию, которая в конечном итоге будет связана с 
очень идеальными объектами; то, что само по себе является великолепным и 
бессмысленным украшением, своей абсолютной внушительностью становится ярким 
символом тех других пределов, которые имеют подобную власть над душой. 
 
 
Исследование материалов  

 
§ 18. Мы рассмотрели теперь те органы восприятия, которые дают нам материалы, из 
которых мы строим предметы, и упомянули о наиболее очевидных удовольствиях, 
которые, поскольку они проистекают из этих органов, легко сливаются с образами, 
доставляемыми органами чувств. Мы также заметили, что эти идеи, как бы они ни 
бросались в глаза нашему развитому и действующему сознанию, являются не столько 
факторами нашего мышления, самостоятельными участниками его, сколько 
различениями и уточнениями в его содержании, которые, после того, как все они 
сделаны, оставляют  еще фон жизненного чувства. Ибо внешние чувства суть не что 
иное, как часть нашего чувственного восприятия, а идеи каждого или всех вместе 
взятые — не что иное, как часть нашего сознания. 

Мы также обнаружили, что удовольствия, сопровождающие представление, 
являются едиными и жизненно важными; только подобно тому, как для практических 
целей необходимо абстрагироваться и отличать вклад одного чувства от вклада 
другого и, таким образом, осознавать особые и поддающиеся определению 
впечатления, так же естественно, что распределенный эмоциональный тон тела 
должен трактоваться отдельно, и каждой идее следует приписать определенную долю 
удовольствия или страдания. Таким образом, наши удовольствия описываются как 
удовольствия осязания, вкуса, обоняния, слуха и зрения, и они могут стать 
элементами красоты в то же самое время, когда идеи, с которыми они связаны, 
становятся элементами объектов. Однако остаются еще некоторые эмоции и 
ощущения — континуум, в котором заключены все частные удовольствия и 
страдания — и на важности этого остатка мы настаивали с самого начала. 

В самом деле, красота мира не может быть приписана целиком или главным 
образом удовольствиям, связанным с отвлеченными ощущениями. Красота 
материалов вещей черпается только из ощущений наслаждения. Безусловно, самые 
важные эффекты связаны не с этими материалами, а с их расположением и 
идеальным соотношением. Нам еще предстоит изучить те процессы нашего разума, 
посредством которых мыслится это расположение и эти отношения; и удовольствия, 
которые мы можем привязать к этим процессам, могут затем быть добавлены к 
удовольствиям, связанным с чувствами, как дальнейшие и более тонкие элементы 
красоты. 

Но прежде чем перейти к рассмотрению этого более сложного предмета, мы можем 
заметить, что как бы ни была второстепенна красота, которую одежда, здание или 
стихотворение получают из своего чувственного материала, тем не менее 
присутствие этого чувственного материала необходимо. Форма не может быть 
формой чего-то определенного. Таким образом, если в поиске или создании красоты 
мы игнорируем материалы вещей и обращаем внимание только на их форму, мы 
упускаем всегдашнюю возможность усилить наши эффекты. Ибо какое бы 
наслаждение ни доставляла форма, материал уже мог доставить наслаждение, и так 
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много было бы выиграно по отношению к ценности.от общего результата. 
Чувственная красота — не величайший и не самый важный элемент воздействия, 

но самый первичный, базовый и самый универсальный. Нет эффекта формы, который 
не мог бы усилить эффект материала, и этот эффект материала, лежащий в основе 
эффекта формы, возвышает последний до высшей степени и придает красоте объекта 
некоторую остроту, основательность и бесконечность. чего в противном случае ему не 
хватило бы. Парфенон не из мрамора, королевская корона не из золота и звезды не из 
огня были бы жалкими и прозаическими вещами. В тех случаях, где форма 
возвышенна, возвышает и обостряет наши чувства, красота материала усливает 
воздействие на чувства, дополнительно стимулирует нас.  Нам необходим  этот 
стимул, если мы хотим, чтобы наше восприятие достигло высшей степени силы и 
остроты. Ничто не может быть прекрасным, если оно не вызывает восхищения  во 
всем. 

Есть еще один момент. Широкое распространение чувственной красоты делает ее в 
некоторой степени благоприятной для невзыскательного человека. Для ее оценки 
требуется меньше предварительных условий и меньше факторов образования. 
Чувства представляют собой необходимые инструменты производства, 
вырабатываемые жизненными потребностями; но их совершенное развитие создает 
гармонию между внутренней структурой, инстинктом органа и внешними 
возможностями его использования; и эта гармония является источником постоянных 
удовольствий. Следовательно, в сфере чувств в человеке необходима известная 
культивация; часто в большей степени у неразвитых народов, может быть, у 
животных, чем у тех, чье внимание распространяется шире и чьи идеи более 
абстрактны. Поэтому, не требуя от человека возвышения над своим положением или 
развития способностей, которые редко используются его возможностями, мы все же 
можем наделить его жизнь эстетическим интересом, если позволим ему наслаждаться 
чувственной красотой. Это обогащает его, не требуя труда, и льстит ему, не отчуждая 
от его мира. 

Вкус, когда он спонтанен, всегда начинается с чувств. Дети и дикари, как нам часто 
говорят, наслаждаются яркими и пестрыми красками; самые простые люди ценят 
опрятность кисейных занавесок, блестящий лак и начищенные горшки. Деревенский 
сад — это неглубокое лоскутное одеяло из самых живых цветов, без той сдержанности 
и покоя, которые дают пространства и массы. Шум и живость — вот все, что содержит 
в себе детская музыка, а примитивные песни добавляют формы немногим больше, 
чем требуется для создания нескольких монотонных каденций. Об этих ограничениях 
не следует сожалеть; они являются доказательством искренности. Такая простота — 
не отсутствие вкуса, а его начало. 

Народ с подлинным эстетическим восприятием создает традиционные формы и 
выражает простой пафос своей жизни в неизменных, но значительных темах, 
повторяемых из поколения в поколение. Когда утрачивается искренность и 
заменяется снобским честолюбием, появляется дурной вкус. Суть его в подмене 
эстетических ценностей неэстетическими. Любить стеклянные бусы за то, что они 
красивы, может быть, и варварски, но не вульгарно; любить драгоценности только 
потому, что они дороги, вульгарно, а выдавать мотив, размещая их неэффективно, 
есть оскорбление вкуса. Проверка всегда одна и та же: нравится ли сама вещь? Если 
это так, ваш вкус реален; оно может отличаться от других, но в равной степени 
оправдано и основано на человеческой природе. Если нет, то все ваше суждение 
ложно, и вы виновны не в ереси, которая в эстетике есть сама ортодоксия, а в 
лицемерии, которое есть самоотлучение от ее сферы. 
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Великим признаком этого лицемерия является нечувствительность к чувственной 
красоте. Когда люди проявляют безразличие к первичным и основным действиям, 
когда они неспособны находить картины иначе, как в рамах, или красоты, кроме как в 
великих мастерах, мы можем справедливо заподозрить, что они попугаи и что их 
словесное и историческое знание охватывает постигаемое в отсутствии эстетического 
чувства. Там, где, напротив, нечувствительность к высшим формам красоты не 
исключает естественной любви к низшим, у нас есть все основания для поощрения; 
есть настоящий и здоровый вкус, для уточнения которого нужен только опыт. Если 
человек требует света, звука и великолепия, он доказывает, что обладает 
эстетическим равновесием; что внешний вид как таковой интересует его и что он 
может сделать паузу в восприятии, чтобы насладиться. Нам стоит только 
разнообразить его наблюдательность, расширить его мышление, умножить его 
различения — все, что может сделать воспитание, — и одна и та же эстетическая 
привычка раскроет перед ним все оттенки соответствующего и прекрасного. Или, 
если бы этого не произошло, и человек, хотя и чувственно одаренный, оказался бы 
образцово тупым, то, по крайней мере, он не преминул бы уловить интимный и 
распространенный элемент эффекта. Таким образом, красота материала есть основа 
всякой высшей красоты как в предмете, форма и значение которого должны быть 
заключены в чем-то чувственном, так и в уме, где чувственные идеи, будучи первыми 
возникающими, первыми могут вызывать восторг. 
 

 
ЧАСТЬ III 

 
ФОРМА 

 
Красота формы существует 

 
§ 19. Самая замечательная и характерная проблема эстетики — это проблема  
красоты формы. Там, где есть чувственное наслаждение, подобное наслаждению 
цветом, и впечатление от предмета в своих элементах приятно, мы не должны искать 
дальше объяснения того очарования, которое мы чувствуем. Там, где есть выражение 
и предмет, безразличный к чувствам, связан с другими интересными идеями, 
проблема, хотя и сложная и разнообразная, в принципе сравнительно проста. Но есть 
промежуточный эффект, более загадочный, а именно эффект красоты. Он 
обнаруживается там, где чувственные элементы, сами по себе безразличные, так 
соединяются, что доставляют удовольствие в сочетании. В этом явлении есть что-то 
неожиданное, настолько, что те, кто не может понять его объяснения, часто 
успокаивают себя, отрицая его существование. Однако свести красоту формы к 
красоте элементов было бы нелегко, потому что создание и варьирование эффекта 
путем изменения соотношения простейших линий представляет собой слишком 
легкий эксперимент для опровержения. Кроме того, к радости невзыскательной 
публики, из этого следовало бы, что все мраморные дома одинаково прекрасны. 

Более правдоподобно приписывать красоту формы выразительности. Если я возьму 
на рисунке бессмысленные короткие линии и расположу их заданным образом, 
предназначенным для изображения человеческого лица, сразу же появятся заметно 
отличающиеся эстетические ценности. Две формы по-разному гротескны, а одна 
почти красива. Теперь эти эффекты обусловлены экспрессией линий; не только 
потому, что они заставляют думать о красивых или некрасивых лицах, но и потому, 
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что, можно сказать, эти лица в действительности были бы красивыми или 
безобразными в зависимости от их выражения, в соответствии с жизненными и 
моральными ассоциациями различных типов. 

 
 
 

 
 

Тем не менее красота формы не может быть сведена к выражению без полного 
отрицания существования непосредственных эстетических ценностей и сведения их 
всех к внушениям нравственного добра. Ибо если бы объект, выраженный формой и 
из которого форма получает свою ценность, сам имел красоту формы, мы не 
продвинулись бы вперед; мы должны где-то прийти к точке, где выражением 
является нечто иное, чем красота; и это что-то другое, конечно, было бы неким 
практическим или нравственным благом. Моралисты любят такую интерпретацию, и 
она очень интересна. Он ставит красоту в такое же отношение к нравственности, в 
каком нравственность стоит к удовольствию и страданию; и то, и другое было бы 
интуицией, качественно новой, но из тех же материалов; они были бы новыми 
перспективами одного и того же объекта. 

Но эта теория на самом деле неприемлема. Бесчисленные эстетические эффекты, в 
действительности специфические и несмешанные, суть непосредственные 
превращения удовольствий и страданий; они не выражают ничего постороннего для 
себя, не говоря уже о моральных достоинствах. Отдельные линии нашей фигуры 
ничего не значат, но они не совсем неинтересны; прямая линия — самая простая и не 
менее красивая из форм. Сказать, что своим интересом она обязана идее экономии на 
путешествии по кратчайшему пути или другим практическим преимуществам, было 
бы слабой связью с психологической реальностью. Впечатление от прямой линии 
некоторым почти эмоциональным образом отличается от впечатления от кривой, как 
впечатления от различных кривых отличаются друг от друга. Качество ощущения 
разное, как у различных цветов или звуков. Приписывать характер этих форм 
ассоциации было бы то же самое, что объяснять морскую болезнь боязнью 
кораблекрушения. В этих простых линиях есть особое качество и ценность, часто 
исключительная красота, которая присуща восприятию их формы. 

Было бы педантично, пожалуй, где бы то ни было, кроме как в трактате об 
эстетике, отказывать этому качеству в названии выражения; обычно можно сказать, 
что круг имеет одно выражение, а овал — другое. Но что выражает круг, кроме 
округлости, или овал, кроме природы эллипса? Такое выражение ничего не выражает; 
это действительно впечатление. Между ним и другими впечатлениями может быть 
аналогия; мы можем допустить, что запахи, цвета и звуки соответствуют друг другу и 
взаимно предполагают друг друга; но эта аналогия есть дополнительное очарование, 
ощущаемое очень чувствительными натурами, и не составляет первоначальной 
ценности ощущений. Общий эмоциональный оттенок — это скорее то, что позволяет 
им наводить друг друга и делает их сопоставимыми. Таким образом, их выражение, 
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как оно есть, обусловлено тем обстоятельством, что оба чувства имеют родственное 
качество; и это качество имеет свою действенность для смысла независимо от 
восприятия его повторения в иной сфере. Поэтому мы позаботимся о том, чтобы 
зарезервировать термин «выражение» для указания на какой-то другой и 
определяемый объект, от которого выразительная вещь заимствует интерес; а о 
внутреннем качестве форм мы будем говорить как об их эмоциональной окраске или 
специфической ценности. 

 
 

Физиология восприятия формы 
 

§ 20. Очарование строки, очевидно, состоит в отношении ее частей; чтобы понять этот 
интерес к пространственным отношениям, мы должны выяснить, как они 
воспринимаются.77 Если бы глаз имел свою чувствительную поверхность, сетчатку, 
непосредственно подверженную воздействию света, мы никогда не могли бы иметь 
восприятия формы больше, чем в носу или ухе, которые также воспринимают объект 
через посредство. При восприятии не через посредство, а непосредственно, как в 
случае с кожей, мы могли бы получить представление о форме, потому что каждая 
точка объекта возбуждала бы одну точку на коже, а ощущения в разных частях кожи 
различаются по качеству, многообразие чувств, в которое вовлечено различение 
частей, может быть представлено уму. Но когда восприятие происходит через 
медиума, возникает трудность. 

Любая точка а в объекте будет посылать луч в каждую точку а’, b’, с’ чувствительной 
поверхности; Таким образом, каждая точка сетчатки будет затронута одинаково, так 
как каждая точка будет получать лучи от каждой части объекта. Если все лучи, 
исходящие из одной точки объекта а, должны быть сконцентрированы в 
соответствующей точке сетчатки а', которая стала бы исключительным 
представителем а, мы должны иметь одну или несколько преломляющих 
поверхностей, расположенных между собой, чтобы собрать лучи вместе. Наличие 
объектива с его различными покрытиями сделало  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                             
77 Обсуждение в этой главе ограничено видимой формой; слышимая форма, вероятно, поддается 
параллельной обработке, но требует исследований, слишком технических для этого места. 
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последовательное представление точек возможным для глаза. Отсутствие такого 
инструмента делает такое же представление невозможным для других органов 
чувств, например, для носа, который не ощущает в одном месте испарения одной 
части окружающей среды, а в другом — испарения другой, но обоняет без разбора все 
запахи, сочетание всего. Глаза без линз, как и у некоторых животных, несомненно, 
дают лишь сознание рассеянного света, без возможности границ или делений в поле 
зрения. Поэтому абстрагирование цвета от формы ни в коем случае не является 
искусственным, так как при упрощении органа чувств одно может быть воспринято 
без другого. 

Но даже если хрусталик позволяет глазу получить распределённое изображение 
предмета, то многообразие, которое воспринимало бы сознание, необязательно было 
бы многообразием частей, расположенных рядом друг с другом в пространстве. 
Каждая точка сетчатки может посылать в мозг отчужденное впечатление; они могут 
быть сопоставимы, но не обязательно по своему пространственному положению. Ухо 
посылает в мозг такое многообразие впечатлений (поскольку и ухо имеет аппарат, 
посредством которого различные внешние различия в быстроте колебаний 
распределяются по разным частям органа). Но это различаемое многообразие есть 
многообразие высоты тона, а не положения. Как получается, что многообразие, 
передаваемое зрительным нервом, выступает в сознании как пространственное, а 
отношение между его элементами видится как отношение положения? 

Ответ на этот вопрос предлагают различные психологи. Глаз благодаря 
инстинктивному движению поворачивается так, чтобы произвести все впечатление 
на ту точку сетчатки, которая находится вблизи ее центра и которая обладает 
наиболее острой чувствительностью. Поэтому за заметным возбуждением какой-либо 
отдаленной точки всегда следует ряд мышечных ощущений. Объект, когда глаз 
приближает его к центру зрения, возбуждает ряд точек на сетчатке; и локальный 
признак или специфическое качество ощущения, свойственное каждому из этих 
пятен, связано с серией мышечных ощущений, связанных с поворотом глаз. Эти 
чувства отныне возрождаются вместе; достаточно, чтобы точка на периферии 
сетчатки получила луч, чтобы ум почувствовал вместе с этим впечатлением внушение 
движения и линию точек, лежащую между возбужденной точкой и точкой. центр 
зрения. Таким образом, образуется сеть ассоциаций, благодаря которой ощущение 
каждой точки сетчатки связано со всеми другими, как точки на плоскости. Таким 
образом, каждая видимая точка становится точкой в поле и имеет вокруг себя 
ощутимое излучение линий возможного движения. 

Наше представление о визуальном пространстве имеет такое происхождение, 
поскольку многообразие впечатлений на сетчатке распределяется таким образом, 
который служит типом и образцом того, что мы подразумеваем под поверхностью. 
 
 
Значения геометрических фигур 

 
§ 21. Читатель, может быть, простит эти подробности и ту нагрузку, которой они 
отягощают его внимание, когда увидит, насколько они помогают нам понять 
ценность форм. Итак, смысл положения любой точки состоит в напряжении глаза, 
который не только стремится привести эту точку к центру зрения, но и чувствует 
внушение всех других точек, связанных с данной точкой. один в сети визуального 
опыта. Таким образом, определение пространства как возможности движения 
является точным и исполненным значения, поскольку самое прямое и естественное 
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восприятие пространства, которое мы можем иметь, есть пробуждение многих 
склонностей к движению наших органов. 

Например, если представить круг, то взгляд упадет на его центр, как на центр 
тяжести, так сказать, уравновешенного притяжения всех точек; и в этом положении 
будет безразличие и однообразие ощущений, в каком бы направлении не двигался 
глаз, какая-то случайность очень хорошо объясняет эмоциональное качество круга. 
Это форма, которая, хотя и прекрасна в своей чистоте и простоте и прекрасна в своей 
непрерывности, лишена какого-либо стимулирующего качества и часто безобразна в 
искусстве, особенно когда встречается на вертикальных поверхностях, где она не 
всегда видна в перспективе. Для горизонтальных поверхностей это лучше, потому что 
всегда есть эллипс для зрения, а эллипс имеет менее унылый и одурманивающий 
эффект. Глаз может легко двигаться, организовывать и подчинять свои части, и его 
отношения к окружающей среде не во всех направлениях одинаковы. Маленькие 
круги, как пуговицы, не находятся в такой же опасности стать уродливыми, потому 
что глаз рассматривает их как точки, и они разнообразят и помогают разделить 
поверхности, не являясь самими поверхностями. 

Прямая линия представляет любопытный объект для анализа. Это не очень простая 
для глаза форма. Мы сгибаем его или оставляем. Если он не проходит через центр 
зрения, он, очевидно, является касательной к точкам, имеющим аналогичные 
отношения с этим центром. Местные знаки или напряжения точек в такой 
касательной изменяются в неуловимой прогрессии; есть насилие в соответствии с 
этим, и эффект вынужден. Это делает сухость и жесткость любой длинной прямой 
линии, которой искусные греки избегали изгибами своих колонн и антаблементов, а 
менее экономные варвары - обилием прерываний и украшений. 

Прямая линия, когда она становится непосредственным объектом внимания, 
конечно, следует глазу и не видна отдаленными частями сетчатки в одном 
эксцентрическом положении. То же самое объяснение годится и для этого более 
распространенного случая, поскольку сознание того, что взгляд движется по прямой 
линии, заключается в сохраняющемся ощущении предыдущего положения и в том, 
каким образом напряжения этих различных положений накладываются друг на друга. 
Если напряжения полностью меняются от момента к моменту, мы имеем 
прерывистый, фрагментарный эффект, подобный эффекту зигзага, когда все падает и 
снова поднимается из связанных движений; по прямой линии, значительно 
затянутой, мы наблюдаем постепенное и неумолимое превращение этих тенденций в 
сопутствующие движения. 

В кривых, которые мы называем плавными и изящными, мы имеем, напротив, более 
естественный и ритмичный набор движений зрительных мышц; и определенные 
точки в различных оборотах образуют рифмы и созвучия, так сказать, для глаза, 
который достигает их. Мы обнаруживаем, что на каждом шагу вновь пробуждаем, с 
вариациями, смысл предыдущей позиции. По аналогии с поверхностно 
наблюдаемыми условиями удовольствия легко понять, что такие ритмы и гармонии 
должны быть восхитительны. Более глубокий вопрос о физической основе 
удовольствия мы обсуждать не собирались. Достаточно того, что мера по количеству, 
по интенсивности и по времени должна заключать в себе тот физиологический 
процесс, каким бы он ни был, сознание которого есть удовольствие. 

 
 

Симметрия 
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§ 22. Важным примером этих физиологических принципов является очарование 
симметрии. Когда по какой-либо причине взгляд обычно устремлен в одну точку, 
например, на проем ворот или окна, на алтарь, трон, сцену или камин, будет насилие и 
рассеянность, вызванные склонность смотреть в сторону при повторяющейся 
необходимости смотреть вперед, если объект расположен не так, чтобы напряжения 
глаз были уравновешены, а центр тяжести зрения находился в точке, которую 
необходимо держать в поле зрения. Следовательно, для всех таких объектов 
требуется двусторонняя симметрия. Необходимость вертикальной симметрии не 
ощущается потому, что глаза и голова не так охотно обозревают предметы сверху 
вниз, как сбоку. Неравенство верхней и нижней частей не порождает того же 
стремления к движению, такого же беспокойства, как неравенство правой и левой 
сторон находящегося перед нами предмета. Комфорт и экономия, которые исходят от  
мышечного баланса в глазу, следовательно, в некоторых случаях является 
источником значения симметрии.78  

В других случаях симметрия привлекает нас очарованием узнавания и ритма. Когда 
взгляд пробегает по фасаду и находит привлекающие его предметы через равные 
промежутки времени, в уме возникает ожидание, подобное предвосхищению 
неизбежной ноты или необходимого слова, и его неудовлетворенность вызывает 
потрясение. Этот шок, если он вызван выразительным появлением интересного 
предмета, дает эффект живописности; но когда оно приходит без компенсации, оно 
дает нам ощущение безобразия и несовершенства — дефекта, которого избегает 
симметрия. Таким образом, такая симметрия сама по себе является отрицательным 
достоинством, но часто является условием величайшего из всех достоинств — 
постоянной способности нравиться. Он способствует той полноте, которая доставляет 
удовольствие, не возбуждая, и к которой с радостью возвращаются наши 
пресыщенные чувства после всякого рода экстравагантности, как к своего рода 
домашнему миру. Внутренность и основательность этой спокойной красоты исходят 
из внутреннего характера удовольствия, из которого она состоит. Это не случайное 
очарование; но глаз в своем постоянном движении по объекту находит всегда один и 
тот же ответ, одну и ту же адекватность; а сам процесс восприятия доставляет 
удовольствие благодаря способности объекта быть воспринятым. Сливаясь таким 
образом, части образуют единый предмет, единство и простота которого 
основываются на ритме и соответствии его элементов. 

Симметрия — это то, что метафизики называют принципом индивидуации. 
Акцентируя внимание на повторяющихся элементах, он делит поле на определенные 
единицы; все, что лежит между ударами, — это один интервал, одно индивидуальное. 
Если бы не было повторяющихся впечатлений, соответствующих точек, поле 
восприятия оставалось бы текучим континуумом, без определенных и узнаваемых 
делений. Очертания большинства вещей симметричны, потому что мы выбираем, 
какие симметричные линии считать границами объектов. Их симметрия есть условие 
их единства, а их единство — их индивидуальности и отдельного существования. 

Опыт, конечно, может научить нас рассматривать несимметричные объекты как 
целые, потому что их элементы движутся и изменяются вместе в природе; но это 
принцип индивидуации, a posteriori, основанный на ассоциации признанных 
элементов. Эти элементы, чтобы их можно было распознать и увидеть, как они идут 
вместе и образуют одно целое, должны быть сначала каким-то образом выделены; и 

                                                             
78 Отношение к стабильности также делает нас чувствительными к определенным видам симметрии; но 
это  случайное соображение, которое нас не касается. 
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симметрия либо их частей, либо их положения как целого может позволить нам 
установить их границы и наблюдать их число. Таким образом, категория единства, 
которую мы так постоянно навязываем природе и ее частям, имеет симметрию для 
одного из своих инструментов, для одного из оснований своего приложения. 

Таким образом, если симметрия является принципом индивидуации и помогает нам 
различать объекты, то неудивительно, что она помогает нам наслаждаться 
восприятием. Ибо наш разум любит воспринимать; вода не более благодарна 
пересохшему горлу, чем принцип понимания — смутному пониманию. Симметрия 
проясняет, и все мы знаем, что свет приятен. В то же время мы можем понять, почему 
существуют пределы значения симметрии. Например, в объектах, которые слишком 
малы или слишком размыты для композиции, симметрия не имеет значения. В 
проспекте симметрия величава и внушительна, но в большом парке, или в плане 
города, или в боковой стене галереи она производит скорее монотонность различных 
видов, чем единство в каком-либо одном из них. Греческие храмы, никогда не 
бывавшие очень большими, были симметричны по всем своим фасадам; Готические 
церкви, как правило, проектировались симметричными только на западном фасаде и 
в трансептах, в то время как боковой фасад в целом был эксцентричным. Вероятно, 
это был несчастный случай из-за требований внутреннего устройства; но он был 
удачным, как мы можем видеть, сравнивая его эффект с эффектом наших вокзалов, 
выставочных зданий и других огромных сооружений, где симметрия обычно вводится 
даже в самые обширные фасады, которые, будучи слишком длинными для своей 
высоты, нельзя рассматривать как единицы. Глаз не в состоянии охватить их одним 
взглядом и не получает эффекта покоя от баланса крайностей, а механическая 
одинаковость разделов, рассматриваемых последовательно, производит впечатление 
бессмысленной скудости ресурсов. 

Таким образом, симметрия теряет свою ценность, когда она не может из-за размера 
объекта способствовать единству нашего восприятия. Синтез, которому он 
способствует, должен быть мгновенным. Если понимание, с помощью которого мы 
объединяем наш объект, дискурсивно, как, например, при представлении 
расположения и нумерации улиц Нью-Йорка или плана Эскуриала, то преимущество 
симметрии является интеллектуальным; мы можем лучше вообразить отношения 
частей и нарисовать карту целого в воображении; но в прямом восприятии нет 
никакой пользы, а значит, нет и дополнительной красоты. Симметрия в этих объектах 
излишня. Точно так же животные и растительные формы ничего не выигрывают от 
симметричного отображения, если нужно передать смысл их жизни и движения. 
Однако когда эти формы используются просто для украшения, а не для выражения их 
собственной жизненной силы, тогда снова требуется симметрия, чтобы подчеркнуть 
их единство и организованность. Это оправдывает привычку конвенционировать 
естественные формы и тенденцию некоторых видов иератического искусства, таких 
как византийское или египетское, воздействовать на жесткую симметрию позы. Тем 
самым мы можем увеличить единство и силу образа, не предполагая той 
индивидуальной жизни и подвижности, которые мешали бы религиозной функции 
объекта, как символа и воплощения безличной веры. 

 
 

Образование единства многообразия 
 

§ 23. Симметрия есть, очевидно, своего рода единство в разнообразии, когда целое 
определяется ритмическим повторением подобия. Мы видели, что оно имеет 
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ценность там, где помогает объединению. Единство, таким образом, казалось бы 
добродетелью форм; но минутное размышление покажет нам, что единство не может 
быть абсолютным и быть формой; форма есть совокупность, она должна иметь 
элементы, и способ, которым эти элементы соединяются, составляет характер формы. 
Совершенно простое восприятие, в котором не было бы сознания различия и 
отношения частей, не было бы восприятием формы; это была бы сенсация. 
Физиологически эти ощущения могут быть агрегатами, и их значения, как и в случае 
музыкальных тонов, могут различаться в зависимости от того, как сочетаются 
определенные элементы, удары, вибрации, нервные процессы и т. д.; но для сознания 
результат прост, и ценностью является приятность данного, а не процесса. Таким 
образом, форма не привлекает невнимательных; они получают от предметов лишь 
смутное ощущение, которое может пробудить в них внешние ассоциации; они не 
останавливаются, чтобы рассмотреть части или оценить их отношение, и, 
следовательно, нечувствительны к различным прелестям различных соединений; они 
могут найти в предметах ценность только материала или функции, но не формы. 

Однако красота формы — это то, что особенно апеллирует к эстетической натуре; 
он в равной степени удален от грубости бесформенной стимуляции и от 
эмоциональной раскованности задумчивости и дискурсивного мышления. 
Снисходительность к чувствам и предположениям, которые так любят наше время, в 
жертву формальной красоте, знаменует собой отсутствие культивирования как 
реального, если не исповедуемого, как у варвара, который упивается пышным 
беспорядком. 

Таким образом, синтез, образующий форму, есть деятельность ума; единство 
возникает сознательно и есть проникновение в отношение чувственных элементов, 
воспринимаемых отдельно. Оно отличается от ощущения сознанием синтеза, а от 
выражения — однородностью элементов и их общностью со смыслом. 

Разнообразие форм зависит от характера элементов и от разнообразия возможных 
способов объединения. Элементы могут быть все одинаковыми, и их различие может 
быть только числовым. Тогда их единство будет просто чувством их единообразия.79 
Или они могут различаться по своему типу, но так, чтобы не принуждать ум к 
определенному порядку в их объединении. Или они могут быть в конечном счете так 
устроены, что неизбежно предполагают схему их единства; в этом случае в предмете 
есть организация, и синтез его частей един и предопределен. Мы последовательно 
обсудим эти различные формы, указывая на действие, свойственное каждой из них. 

 
 

Множественность в единообразии 
 

§ 24. Радикальный и типичный случай первого рода единства в многообразии 
обнаруживается в восприятии самой протяженности. Это восприятие, если мы 
посмотрим на его происхождение, может оказаться примитивным; без сомнения, 
ощущение «грубой протяженности» есть первоначальное ощущение; всякое 
умозаключение, ассоциация и различение — это вещь, которая внезапно 
вырисовывается перед умом, и природа и действительность которой являются 
данными того, что — чтобы указать на ее непреодолимую непосредственность и 
неописуемость — мы вполне можем назвать смыслом. Видны формы, и если мы 

                                                             
79 См.: Fechner, G.T. Vorschule der Aesthetik, Erster Theil. S. 73, где впервые была предложена подобная 
классификация форм. 
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подумаем о происхождении восприятия, мы вполне можем назвать это видение 
ощущением. Однако различие между ощущением формы и бесформенным касается 
содержания и характера, а не генезиса восприятия. Различие и ассоциация, или 
умозаключение, есть непосредственный опыт, чувственный факт; но это переживание 
процесса, движения между двумя терминами и сознание их сосуществования и 
различия; это чувство отношения. Таково чувство пространства; сущностью его 
является реализация разнообразных направлений и возможных движений, которыми 
смутно, но неизбежно дается отношение точки к точке. Таким образом, восприятие 
протяженности есть восприятие формы, хотя и самого рудиментарного рода. Это 
просто Ausein-andersein (основание. - С.Д.), и мы могли бы назвать его materia prima 
формы, если бы он не был способен существовать без дальнейшей детерминации. Ибо 
мы можем иметь чувство пространства без чувства границ; именно эта интуиция 
побуждает нас объявить пространство бесконечным. Пространство должно было бы 
состоять из ряда соприкасающихся блоков, если бы наш опыт протяженности по 
существу нес с собой осознание пределов. 

Эстетический эффект экстенсивности также совершенно отличен от эффекта 
отдельных форм. Одни вещи привлекают нас своими поверхностями, другие – 
линиями, ограничивающими эти поверхности. И этот эффект поверхности не 
обязательно является эффектом материала или цвета; ровность, монотонность и 
обширность огромной цветовой завесы производят эффект крайней однородности в 
крайней множественности; взгляд блуждает по текучей бесконечности неузнаваемых 
положений, и ощущение их бесчисленности и непрерывности как раз и является 
источником эмоции протяженности. Эмоция первична и имеет, несомненно, 
физиологическую основу, тогда как представление о размере вторично и связано с 
ассоциациями и умозаключениями. Небольшая фотография собора Святого Петра 
дает представление о размерах; как и удаленный вид того же объекта. Но это, 
конечно, зависит от нашего понимания расстояния или масштаба представления. 
Значение размера становится непосредственным только тогда, когда мы находимся 
на близком расстоянии от объекта; тогда поверхности действительно образуют 
большой угол в поле зрения, и ощущение необъятности устанавливает свой стандарт, 
который впоследствии может быть применен к другим объектам по аналогии и 
контрасту. Есть, конечно, и моральное и практическое значение в известном размере 
предметов, который, по ассоциации, определяет их достоинство; но чистое чувство 
протяжения, основанное на атаке объекта на апперцептивные ресурсы глаза, есть 
истинно эстетическая ценность, на которую нам следует указать здесь как на самый 
зачаточный пример формы. 

Хотя эффект протяженности отличается от эффекта материала, лучше всего их 
рассматривать вместе. Материал должен появиться в той или иной форме; но когда ее 
красота должна быть выставлена напоказ, хорошо, чтобы эта форма как можно 
меньше привлекала к себе внимание. Но из всех форм абсолютное единообразие в 
протяженности является наиболее простым и наиболее близким к материалу; он 
придает последнему форму ровно настолько, чтобы сделать его реальным и 
ощутимым. Поэтому очень богатые и красивые материалы хорошо принимают эту 
форму. Если вы сделаете статую из золота, сделаете из яшмовой колонны флейту или 
украсите бархатный плащ, вы испортите свою красоту, наложив другую. Красота 
вещей проявляется, когда они простые. Даже камень лучше всего проявляет свое 
специфическое качество в больших сплошных пространствах стены; простота формы 
подчеркивает содержание. 

Кроме того, эффект экстенсивности никогда не бывает удовлетворительным, если 
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только он не накладывается на какую-то материальную красоту; достоинство 
больших драпировок пострадало бы, если бы они были не из дамасской ткани, а из 
хлопка, и бескрайняя гладь неба стала бы гнетущей, если бы она не была такой 
нежной голубизны. 

 
 
Пример звезд 

 
§ 25. Другое проявление красоты неба — звезды — представляет собой настолько 
поразительную и чарующую иллюстрацию эффекта множественности в 
единообразии, что у меня возникает искушение проанализировать ее более подробно. 
Думаю, для большинства людей звезды прекрасны; но если бы вы спросили, почему, 
они бы затруднились ответить, пока не вспомнили бы то, что слышали об 
астрономии, о больших размерах, расстояниях и возможном обитании этих сфер. 
Пробужденные таким образом смутные и иллюзорные идеи настолько хорошо 
сочетаются с немыми эмоциями, которые мы уже испытывали, что мы приписываем 
эту эмоцию этим идеям и убеждаем себя, что сила звездного неба заключается в 
внушении астрономических фактов. 

Идея ничтожности нашей земли и непостижимой множественности миров 
действительно производит огромное впечатление; это может быть даже крайне 
неприятно. В бесконечности есть что-то сбивающее с толку; в его присутствии 
чувство конечного смирения никогда не сможет полностью изгнать мятежное 
подозрение, что нас обманывают. Наше математическое воображение подвергается 
сомнению из-за попытки создания концепции, в которой есть все мучения кошмара и, 
возможно, если бы мы только проснулись, вся ее смехотворная нелепость. Но 
одержимость этой мечтой — интеллектуальная головоломка, а не эстетическое 
наслаждение. Это не обязательно для нашего восхищения. До дней Кеплера небеса 
возвещали славу Божью; и мы не нуждались ни в вычислении звездных расстояний, 
ни в фантазиях о множестве миров, ни в изображении бесконечных пространств, 
чтобы сделать звезды возвышенными. 

Если бы нас учили верить, что звезды управляют нашей судьбой, и если бы нам 
напоминали о судьбе всякий раз, когда мы смотрим на них, мы бы точно так же были 
склонны воображать, что эта вера была источником их величия; и, если бы суеверие 
рассеялось, мы бы подумали, что интерес к привидению пропал. Но опыт скоро 
разубедит нас и докажет, что чувственный характер предмета сам по себе возвышен. В 
самом деле, из-за этой внутренней возвышенности небо может быть надлежащим 
образом выбрано в качестве символа возвышенной концепции; общее качество в 
обоих заставляет каждого предположить другое. По этой причине притча о натальных 
звездах, управляющих нашей жизнью, настолько естественна для выражения нашего 
подчинения обстоятельствам, что глупость учеников может превратить ее в 
буквальный принцип. Точно так же родство эмоции, вызываемой звездами, с эмоцией, 
свойственной определенным религиозным моментам, заставляет звезды казаться 
религиозным объектом. Они становятся, как впечатляющая музыка, стимулом для 
поклонения. Но, к счастью, есть опыты, не затронутые теорией и поддерживающие 
взаимный разум людей через отчуждение, вызванное интеллектуальными и 
религиозными системами. Когда надстройки рушатся, под ними обнажается общая 
основа человеческого разума и воображения. 

Более того, интеллектуальное внушение бесконечности природы может быть 
пробуждено другими переживаниями, отнюдь не возвышенными. Куча песка будет 



95  

AU. Vol. 3-4 (18-19). 2022 

заключать в себе бесконечность так же несомненно, как и вселенная солнц и планет. 
Любой объект бесконечно делим и, если напрячь мысль, может содержать столько же 
миров с таким же количеством крылатых чудовищ и идеальных республик, сколько 
могут спутники Сириуса. Но бесконечно малое не трогает нас эстетически; это может 
только пробудить забавное любопытство. Разница не может заключаться в значении 
идеи, которая объективно одинакова в обоих случаях. Оно заключается в различном 
непосредственном воздействии грубых образов, которые дают нам тип и значение 
каждого из них; грубый образ, лежащий в основе идеи бесконечно малого, есть точка, 
беднейшее и неинтереснейшее из впечатлений; в то время как грубый образ, 
лежащий в основе идеи бесконечности, есть пространство, множественность в 
единообразии, а это, как мы видели, оказывает мощное воздействие благодаря 
широте, объему и вездесущности раздражения. Каждая точка сетчатки возбуждается 
равномерно, и одновременно ощущаются местные признаки всех. Это равномерное 
напряжение, это равновесие и эластичность при самом отсутствии неподвижности 
дают смутное, но сильное чувство, которое мы хотим описать. Если бы бесконечность 
в этом первоначальном нападении на наши чувства не приводила бы нас в ужас и не 
ошеломляла бы нас, как торжественная музыка, идея о ней была бы абстрактной и 
нравственной, как идея бесконечно малого, и не что иное, как забавное любопытство. 

Ничто объективно не впечатляет; вещи впечатляют только тогда, когда им удается 
затронуть чувствительность наблюдателя, найдя пути к его мозгу и сердцу. Знание 
того, что Вселенная есть множество мельчайших сфер, кружащихся, как пылинки, в 
темной и бескрайней пустоте, могло бы оставить нас холодными и равнодушными, 
если не скучными и подавленными, если бы мы не отождествляли эту 
гипотетическую схему с видимой. великолепие, острая интенсивность и сбивающее с 
толку количество звезд. Объект настолько далек от того, чтобы придавать ценность 
впечатлению, что именно здесь, как всегда и должно быть, впечатление, которое 
придает ценность объекту. Ибо всякая ценность возвращает нас куда-то к 
действительному чувству или же испаряется в ничто — в слово и суеверие. 

Так вот, звездное небо очень удачно создано для того, чтобы усилить ощущения, на 
которых должно основываться их очарование. Во-первых, континуум пространства 
разбит на точки, достаточно многочисленные, чтобы дать максимальное 
представление о множественности, и в то же время настолько отчетливые и яркие, 
что невозможно не осознавать их индивидуальности. Разнообразие местных знаков, 
не организуясь в формы, остается заметным и неустранимым. Это делает объект 
бесконечно более захватывающим, чем плоская поверхность. Во-вторых, чувственный 
контраст темного фона — тем темнее, чем яснее ночь и чем больше мы видим звезд, 
— с трепещущим огнем самих звезд не может быть превзойден никаким возможным 
приемом. Эта материальная красота неизмеримо увеличивает, как мы уже указывали, 
внутреннее и возвышенное воздействие. Чтобы осознать огромное значение этих 
двух элементов, нам нужно только представить себе их отсутствие и наблюдать 
изменение достоинства результата. 

Представьте себе карту неба и каждую звезду, нанесенную на нее, даже те, которые 
невидимы невооруженным глазом: почему этот объект, столь же полный научных 
предположений, как и реальность, оставляет нас столь сравнительно равнодушными? 
Вполне равнодушным оно не могло бы оставить нас, ибо я сам наблюдал звездные 
фотографии с почти неиссякаемым удивлением. Чувство множественности, 
естественно, никоим образом не уменьшается изображением; но острота ощущения, 
жизнь света ушли; а с притупленным впечатлением исчезает острота эмоции. Или 
представьте себе звезды, неуменьшающиеся в числе, не теряющие своего 
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астрономического значения и божественной неизменности, выстроенные в 
геометрические узоры; скажем, латинским крестом, со словами In hoc signo vinces в 
прокрутке вокруг них. Красота освещения, возможно, увеличилась бы, а его 
практическое, религиозное и космическое значение, несомненно, стало бы немного 
яснее; но где была бы возвышенность зрелища? Безвозвратно утеряны: и утеряны 
потому, что форма объекта больше не будет дразнить нас своей явной 
множественностью и, как следствие, непреодолимым ощущением ожидание и трепет. 

Одним словом, бесконечность, которая нами движет, есть чувство множественности 
в единообразии. Соответственно, вещи, обладающие достаточной множественностью, 
как, например, огни города, видимого над водой, производят действие, подобное 
действию звезд, хотя и менее интенсивное; тогда как звезда, если она одна, из-за 
отсутствия множественности производит совершенно иное впечатление. 
Единственная звезда нежна, прекрасна и кротка; мы можем сравнить это с самой 
скромной и самой приятной вещью: 

 
Фиалка у замшелого камня 
Наполовину скрытая от глаз, 
Прекрасна, как звезда,  
Когда лишь одна  
Сияет в небе. 

 
 

Не только внешнему виду, но и по природе спутник Луны, ассоциирующийся с 
Луной, если возможно о нем выразиться столь прозаически 

 
Прекраснее, чем сапфировая звезда Фебы 
Или Венера, влюблённый светлячок небес. 

 
Тот же поэт может сказать в другом месте о предмете страстной любви: 

 
Она возникла 

Неземная, раскрасневшаяся и подобная трепещущей звезде, 
Среди глубокого покоя сапфировых небес. 
 
                                  (Наш свободный перевод здесь и выше. - С.Д.) 

 
Как противоположно все это холодному блеску, жестокому и таинственному 

величию звезд, когда их много! С ними у нас нет сапфических ассоциаций; они 
заставляют нас скорее думать о Канте, который не мог найти ничего другого, что 
могло бы сравниться со своим категорическим императивом, может быть, потому, что 
он находил в нем ту же космическую непостижимость и ту же жестокую 
действительность. Такие предельные переживания представляют собой выражения 
физического напряжения. 

 
 
Дефекты множественности 

 
§ 26. Этот длинный анализ будет достаточной иллюстрацией проявлению 
множественности в единообразии. Теперь мы предлагаем перейти к упомянутому 
нами единообразию, обнаруживаемому в этом случае. Самый очевидный из них — 
монотонность; ряд солдат или железная града по-своему привлекают, но не могут нас 
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долго развлекать и удерживать с той глубинной развивающейся 
заинтересованностью, с которой мы могли бы изучать толпу или лесные деревья. 

Склонность к монотонности двойственна и в двух направлениях притупляет наше 
удовольствие. Когда повторяющиеся впечатления острые и не забытые в их 
бесконечности, их монотонность становится болезненной. Постоянное обращение к 
одному и тому же чувству, постоянное требование одной и той же реакции утомляет 
систему, и мы стремимся к переменам, как к облегчению. Если повторяющиеся 
раздражения не очень острые, мы неожиданно перестаем их осознавать; как тиканье 
часов, они становятся просто фактором нашего телесного тонуса, причиной, в 
зависимости от случая, рассеянного удовольствия или беспокойства; но они 
перестают представлять собой различимый объект. 

Следовательно, удовольствия, которые доставляет приятная, но однообразная 
среда, часто не делают ее красивой по той простой причине, что среда не 
воспринимается. Точно так же безобразие вещей, к которым мы привыкли, — 
недостатки ландшафта, безобразие нашей одежды или наших стен — не угнетает нас 
не столько потому, что мы не видим безобразия, сколько потому, что мы не замечаем 
вещей.  Красота или недостатки однообразных объектов легко теряются, потому что 
сами объекты прерывисты в сознании. Но имеет некоторое практическое значение 
замечание, что это равнодушие однообразных ценностей скорее кажущееся, чем 
действительное. Конкретный объект перестает иметь значение; но конгруэнтность 
его структуры и качества нашим способностям восприятия остается, и его 
присутствие в нашем окружении по-прежнему является постоянным источником 
смутного раздражения и трения или тонкого и всепроникающего восторга. Эта 
ценность, хотя и не связанная с образом однообразного предмета, заложена в нашем 
сознании, как и все жизненные и системные чувства, готовые усилить красоту любого 
предмета, возбуждающего наше внимание, между тем прибавляя здоровье и свободу 
нашейй жизни — делая все, чем мы занимаемся, немного легче и приятнее для нас. 
Благоприятное окружение заменяет счастье. Оно может оживить нас извне, как 
твердая надежда и привязанность или сознание правильной жизни могут оживить 
нас изнутри. Таким образом, очеловечить наше окружение — задача, которая должна 
интересовать врачей как души, так и тела. 

Но монотонность множественности присуща не только форме; что, возможно, имеет 
еще большее значение в искусстве, так это тот факт, что его способность к ассоциации 
ограничена. То, что само по себе едино, не может иметь большого разнообразия 
отношений. Отсюда сухость, четкая определенность и твердость тех произведений 
искусства, которые заключают в себе бесконечное повторение одних и тех же 
элементов. Их ассоциируемость с необходимостью мала; они не подходят для многих 
целей и не способны выражать многие идеи. Героическое двустишие, которое сейчас 
особенно высмеивают, представляет собой форму такого рода. Его компактность и 
предсказуемость делают его превосходным для эпиграммы и подходящим для 
сатиры, но его вечная резкость и неизменный ритм непригодны для эпоса и 
невозможны для песни. Греческая колоннада, во многом аналогичная по форме, имеет 
те же ограничения. Красивое с законченной и сдержанной красотой, которую 
недостаточно утонченный вкус едва ли сможет оценить, оно не способно к развитию. 
Опыты римской архитектуры достаточно показывают это; слава последних 
заключается в их римском окружении, а не в их эллинском облике. 

Когда самим грекам пришлось столкнуться с проблемой более крупных и сложных 
зданий на службе религиозной и иерархической системы, они преобразовали свою 
архитектуру в ту, которую мы называем византийской, и место Парфенона заняла 
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Святая София. Здесь был введен обширный свод, исчезла колоннада, архитрав 
округлился в арку от колонны к колонне, их капители были изменены с вогнутых на 
выпуклые, а тысячи других изменений в структуре и орнаменте привнесли гибкость и 
разнообразие. Архитектура могла таким образом, именно потому, что она была более 
расплывчатой и варварской, лучше приспособиться к условиям новой эпохи. 
Совершенный вкус сам по себе является ограничением не потому, что он намеренно 
исключает всякое превосходство, а потому, что он препятствует блужданию искусств 
по тем окольным путям причудливости и гротеска, из которых, хотя и в ущерб 
формальной красоте, все же могут быть получены интересные частные эффекты. Это 
соображение вдвойне справедливо в отношении первых исследований вкуса, когда 
традиция лишь немного продвинула нас в правильном направлении. Разрешенные 
эффекты в этом случае очень просты, и ели мы не допускаем никаких других, 
искусство становится совершенно неадекватным функциям, в конечном счете 
возложенным на него. Более ранние искусства также могут послужить примерами 
этого, но состояние английской поэзии во времена королевы Анны является  вполне 
исчерпывающей иллюстрацией такой возможности. Французский же классицизм, 
отголоском которого была английская школа, был более жизненным и человечным, 
потому что воплощал в себе более родную вкус и более широкое обучение. 

 
 
Эстетика демократии 

 
§ 27. Было бы ошибкой полагать, что эстетические принципы применимы только к 
нашим суждениям о произведениях искусства или о тех природных объектах, на 
которые мы обращаем внимание главным образом из-за их красоты. Всякая идея, 
формирующаяся в человеческом уме, всякая деятельность и эмоция имеют некоторое 
отношение, прямое или косвенное, к страданию и удовольствию. Если, как это имеет 
место во всех наиболее важных случаях, эти текущие действия и эмоции как бы 
пытаются захватить в своем натиске определенные психические цитадели, 
называемые идеями вещей, то сопутствующие удовольствия в той или иной степени 
включаются в эти конкретные идеи и ощущения, и вещи приобретают эстетическую 
окраску. Хотя эта эстетическая окраска может быть последним качеством, которое мы 
замечаем в предметах, представляющих практический интерес, ее влияние на нас тем 
не менее реально и часто во многом определяет наше моральное и практическое 
отношение. 

В ведущей политической и нравственной идее нашего времени, в идее демократии, 
я думаю, есть сильная эстетическая составляющая, и власть идеи демократии над 
воображением является иллюстрацией эффекта множественности в единообразии, 
который мы рассмотрели. Конечно, нет ничего более абсурдного, чем предположить, 
что французская революция с ее огромными последствиями имела эстетическое 
предпочтение в качестве основы; она возникла, как известно, из ненависти к 
угнетению, соперничества классов и стремления к более свободной социальной и 
строго нравственной организации. Но когда эти нравственные силы внушали и 
отчасти осуществляли демократическую идею, эта идея с необходимостью живо 
присутствовала в мыслях людей; картина человеческой жизни, которую она 
представляла, становилась знакомой и становилась санкцией и целью постоянных 
усилий. Ничто так не улучшает благо, как жертвы ради него. Следствием этого стало 
то, что демократия, которую сначала ценили как средство достижения счастья и как 
инструмент хорошего управления, приобрела внутреннюю ценность; это начало 
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казаться хорошим само по себе, фактически единственно правильным и совершенным 
расположением. Утилитарная схема получала эстетическое освящение. То, что 
происходило с демократией, раньше происходило с феодальными и роялистскими 
системами; они тоже стали цениться сами по себе за то удовольствие, которое люди 
получали, думая об обществе, организованном таким древним и, следовательно, в 
соответствии с его происхождением, целесообразным и прекрасным образом. 
Практическая ценность устройства, от которого, конечно, полностью зависят его 
происхождение и авторитет, была забыта, и люди были готовы пожертвовать своим 
благополучием ради чувства соответствия; то есть они позволили эстетическому 
благу перевесить практическое. Это кажется теперь суеверием, хотя, впрочем, очень 
естественным и даже благородным. Столь же естественной и благородной, но не 
менее суеверной является наша собственная вера в божественное право демократии. 
Его существенное право есть нечто чисто эстетическое. 

Однако такая эстетическая любовь к единообразию обыкновенно прикрывается 
каким-либо моральным ярлыком: мы называем ее любовью к справедливости, может 
быть, потому, что мы не учли, что и ценность справедливости, поскольку она не 
является производной и утилитарной, должна быть внутреннее или, что практически 
одно и то же, эстетическое. Но иногда красоты демократии предстают перед нами в 
неприкрытом виде. Ярким примером являются произведения Уолта Уитмена. 
Никогда, пожалуй, очарование единообразия во множественности не ощущалось так 
полно и так исключительно. Везде он встречает нас со страстным предпочтением; не 
цветы, а листья травы, не музыка, а барабанная дробь, не композиция, а совокупность, 
не герой, а средний человек, не кризис, а самый пошлый момент; и этим решительным 
упорядочением ничтожностей, этим стремлением показать нам все как мгновенную 
пульсацию жидкого и бесструктурного целого, он глубоко возбуждает воображение. 
Мы можем хотеть не любить эту силу, но, я думаю, мы должны внутренне 
восхищаться ею. Ибо какие бы практические опасности мы ни видели в этом ужасном 
нивелировании, наша эстетическая способность не может осудить никакого 
фактического результата; его привилегия состоит в том, чтобы получать 
удовольствие от противоположностей и быть способным находить возвышенным 
хаос, не переставая при этом делать природу прекрасной. 

 
 

Значения типов и значения примеров 
 

§ 28. Пора вернуться к рассмотрению абстрактных форм. Ближе всего в природе к 
примеру единообразия во множественности мы нашли такие объекты, подобные 
обратимому образцу, которые, имея некоторое разнообразие частей, побуждают нас 
рассматривать их в разном порядке и тем самым заметно вводят в действие 
способность апперцепции. 

В чувствах, как мы видели, есть известная форма возбуждения, известная мера и 
ритм волн, с которыми связана эстетическая ценность ощущения. Итак, когда при 
восприятии объекта заметный вклад вносят память и умственная привычка, ценность 
восприятия будет зависеть не только от приятности внешнего раздражителя, но и от 
приятности апперцептивного воздействия; и последний источник ценности будет 
более важным по мере того, как воспринимаемый объект в большей степени зависит 
от формы и значения, которые он представляет, от нашего прошлого опыта и 
тенденции воображения и в меньшей степени от структуры внешнего объекта. 

Наше восприятие формы зависит не только от нашего телосложения, возраста и 
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здоровья, как и оценка чувственных ценностей, но также от нашего образования и 
одаренности. Чем более неопределенным является объект, тем большую долю 
должны иметь субъективные силы в определении нашего восприятия; ибо, конечно, 
каждое восприятие само по себе совершенно специфично и может быть названо 
неопределенным только по отношению к абстрактному идеалу, к которому оно 
должно приближаться. Каждое облако имеет именно те очертания, которые оно 
имеет, хотя мы можем назвать его нечетким, потому что мы не можем отнести его 
форму ни к какому геометрическому или животному виду; сначала это определенно 
будет кит, а затем станет неопределенным, пока мы не найдем способ назвать его 
верблюдом. Но на промежуточной стадии облако будет формой, в восприятии 
которой будет мало апперцептивной активности, мало реакции из запаса нашего 
опыта, мало чувства формы; его ценность заключалась бы в его цвете и прозрачности, 
а также в намеке на легкость и сложное, но мягкое движение. 

Но в тот момент, когда мы говорили: «Да, очень похоже на кита», возникал новый 
вид ценности; облако теперь могло быть красивым или безобразным, не просто как 
облако, а как кит. Мы не говорим сейчас об ассоциациях идей, как в случае моря или 
рыбацких  баек; это - вопрос внешнего выражения. Мы говорим просто о внутренней 
ценности формы кита, его линий, его движений, его пропорций. Это более или менее 
индивидуального набора образов, оживающих в акте узнавания; это возрождение 
составляет узнавание, а красота формы есть удовольствие от этого возрождения. В 
мозге как бы проигрывается определенная музыкальная фраза; пробуждение этого 
эха есть акт восприятия и гармонии настоящего возбуждения с формой этой фразы; 
способность этого конкретного объекта развивать и усиливать родовую фразу в 
направлении удовольствия является проверкой формальной красоты этого примера. 
Ибо эти мозговые фразы имеют определенный ритм; этот ритм может под влиянием 
вновь пробуждающего его раздражителя исказиться или обогатиться, сделаться 
более или менее отчетливым и тонким; и поскольку это представляет собой либо 
конфликт или усиление. Наступает момент, когда объект предстает уродливым или 
прекрасным по форме. 

Таким образом, такая эстетическая ценность зависит от двух вещей. Во-первых, это 
приобретенный характер вызванной апперцептивной формы; это может быть 
каденция или трель, мажорный или минорный аккорд, роза или фиалка, богиня или 
молочница; и по мере того, как тот или иной из них распознается, объекту придается 
эстетическое достоинство и тональный оттенок. Но заметим, что в таком простом 
узнавании обнаруживается очень немного удовольствия, или, что то же самое, разные 
эстетические типы вообще мало различаются по внутренней красоте. Большое 
различие заключается в характере их соответствия. То, нравится нам или не нравится 
тип нашего восприятия, будет решаться не столько тем, что этот тип представляет 
собой, сколько его соответствием контексту нашего ума. Это подобно слову в поэме, 
более действенному по своей пригодности, чем по внутренней красоте, хотя и это 
необходимо. Мы можем быть поражены несоответствием натур больше, чем нас 
может радовать внутренняя красота каждой сущности в отдельности, пока они 
остаются абстрактными сущностями, объектами, познаваемыми без изучения. Таким 
образом, эстетическое достоинство формы сообщает нам, какой красоты мы должны 
ожидать, воздействует на нас своим желанным или неприятным обещанием, но вряд 
ли доставляет нам положительное удовольствие от самой красоты. 

Это первое в значении формы - значение типа как такового; второй и более важный 
элемент - это отношение особого впечатления к форме, в которой оно 
воспринимается. Это определяет ценность объекта как примера его класса. Поскольку 
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наш ум настроен на тональность и ритм определенной идеи, скажем, на образ 
королевы, остается, чтобы впечатление дополняло, возвышало или обогащало эту 
форму посредством ее сочувственного воплощения. Тогда у нас есть королева, 
которая действительно королевского достоинства. Но если вместо этого происходит 
разочарование, если эта конкретная королева безобразна, хотя, возможно, она могла 
бы понравиться как ведьма, это происходит потому, что апперцептивная форма и 
впечатление вызывают церебральный диссонанс. Объект неидеален, то есть новый, 
внешний элемент негармоничен с ожившим и внутренним элементом, внушающим, 
что объект был воспринят. 

 
 

Происхождение видов 
 

§ 29. Поэтому самым важным в восприятии формы является образование в уме типов, 
по которым следует судить о примерах. Я говорю об их образовании, ибо мы вряд ли 
можем рассматривать теорию их вечности как возможную в психологии. Учение 
Платона по этому вопросу является поразительной иллюстрацией двусмысленности, 
о которой мы упоминали в начале, а именно, что значение опыта рассматривается как 
проявление его причины — продукт способности, замещающий описание его 
функцию. Вечные типы суть орудие эстетической жизни, а не ее основа. Примите 
эстетическую позицию, и на данный момент у вас будет вечная идея; я имею в виду 
идею, с которой вы обращаетесь как с абсолютным эталоном, точно так же, когда вы 
занимаете перцептивную установку, у вас есть внешний объект, который вы 
рассматриваете как абсолютное существование. Но эстетическое, как и способность 
восприятия, можно, в свою очередь, сделать предметом изучения, и можно искать его 
теорию; и тогда открытие вечной идеи, как и открытие внешнего объекта, 
рассматривается как достижение человеческого разума, символ опыта и инструмент 
мысли. 

Вопрос о том, нет ли во внешней природе или в уме Бога объектов и вечных типов, 
действительно не решен, его даже не касается и это исследование; но косвенно 
показано, что это бесполезно, потому что такие трансцендентные реальности, если 
они существуют, не могут иметь ничего общего с нашими представлениями о них. 
Платоническая идея дерева может существовать; как мне это отрицать? Как я могу 
отрицать, что когда-нибудь окажусь вне неба, глядя на него и чувствуя, что я своим 
мысленным взором созерцаю полноту древесной красоты, воспринимаемой в этом 
мире лишь как смутная сущность, преследующая множество конечных деревья? Но 
какое отношение это может иметь к моему истинному пониманию того, каким должно 
быть дерево? Должны ли мы воспринимать платоновский миф буквально и говорить, 
что идея — это воспоминание о дереве, которое я уже видел на небе? Как еще 
установить какую-либо связь между этим вечным объектом и типом в моем уме? Но к 
чему в таком случае эта бесконечная вариативность идеальных деревьев? Было ли 
Красивое Дерево дубом или кедром, английским или американским вязом? Мои 
фактические типы конечны и взаимоисключающие; этот небесный тип должен быть 
единым и бесконечным. Проблема неразрешима. 

С другой стороны, очень просто объясняется существование этого типа как остатка 
опыта. Наше представление об отдельной вещи есть соединение и остаток наших 
различных переживаний о ней; и точно так же наша идея класса есть соединение и 
остаток наших идей составляющих его частностей. Частные впечатления, в силу их 
внутреннего сходства или тождества их отношений, имеют тенденцию к слиянию и 
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отождествлению, так что многие отдельные восприятия оставляют лишь одно 
размытое воспоминание, которое обозначает их все, потому что оно объединяет их 
несколько. ассоциации. Точно так же, когда различные объекты имеют много общих 
характеристик, ум не в состоянии разделить их. Оно не может ясно удерживать такое 
огромное множество различий и отношений, какое потребовалось бы для того, чтобы 
называть и представлять отдельно каждую песчинку или каплю воды, каждую муху, 
лошадь или человека, которых мы когда-либо видели. Поэтому масса нашего опыта 
должна быть классифицирована, если она вообще должна быть доступна. Вместо 
отдельного изображения, представляющего каждое из наших первоначальных 
впечатлений, у нас есть общая результирующая — составная фотография — этих 
впечатлений. 

Это результирующее изображение является идеей класса. Он часто имеет очень 
мало, если вообще имеет, чувственных свойств, лежащих в основе его частностей, 
часто искусственный символ — звук слова — является единственным элементом, 
присутствующим во всех случаях, который ясно содержит родовой образ. Ибо, 
конечно, причина, по которой имя может представлять класс объектов, заключается в 
том, что имя является наиболее заметным элементом идентичности в различных 
переживаниях объектов этого класса. Мы видели много лошадей, но если мы не 
любители этого животного и не особенно проницательные наблюдатели, то, 
вероятно, мы не сохраняем ясного образа всей этой массы впечатлений, кроме 
реверберации звука «лошадь», который устно или мысленно сопровождал все эти 
впечатления. Таким образом, этот звук является содержанием нашей общей идеи, и с 
ним связаны все ассоциации, составляющие наше понимание того, что означает это 
слово. Но человек с преимущественно зрительной памятью, вероятно, добавил бы к 
этому запоминаемому звуку более или менее подробный образ животного; какая-то 
конкретная лошадь в какой-то конкретной позе, возможно, будет воспроизведена, но 
более вероятно, что звук будет сопровождаться какой-то воображаемой 
конструкцией, каким-то образом из сновидения. Образ, который точно не 
воспроизводил бы какую-либо конкретную лошадь, а был бы спонтанным вымыслом 
фантазии, в силу своих чувственных отношений служил бы той же цели, что и сам 
звук. Такой спонтанный образ был бы, конечно, изменчив. На самом деле ни один 
образ, строго говоря, никогда не может повториться. Но эти так называемые 
восприятия, возникающие в уме, как цветы из погребенных семян прошлого опыта, 
унаследуют все силы внушения, которые требуются для любого инструмента 
классификации. 

Эти силы внушения, вероятно, имеют мозговую основу. Новое восприятие — 
родовая идея — в значительной степени повторяет как по характеру, так и по 
локализации возбуждение, составляющее различные первоначальные впечатления; 
по мере того как восприятие воспроизводит более или менее их, оно будет более или 
менее полным и беспристрастным их представителем. Не все предложения слова или 
изображения одинаково зрелы. Общая идея или тип обычно представляют нам очень 
неадекватное и предвзятое представление о той области, которую они намереваются 
охватить. По мере того как мы размышляем и стремимся исправить эту 
неадекватность, восприятие меняется на наших глазах. Само осознание того, что под 
наше понятие подпадают другие индивиды и другие качества, изменяет это понятие 
как психологическое присутствие, изменяет его отчетливость и объем. Когда я 
вспоминаю, пользуясь классическим примером, что треугольник не равнобедренный, 
не разносторонний и не прямоугольный, а то и другое, я свожу свое восприятие к 
слову и его определению, может быть, с ощущением общего движения треугольника, 
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руки и глаз, с помощью которых мы рисуем треугольную фигуру. 
Поскольку создание общей идеи, таким образом, является вопросом субъективного 

предубеждения, мы не можем ожидать, что тип должен быть точным средним 
значением примеров, из которых он взят. Грубо говоря, это среднее значение; факт, 
который сам по себе является сильнейшим аргументом против независимости или 
приоритета общей идеи. Красивая лошадь, красивая речь, красивое лицо всегда 
являются посредником между крайностями, предлагаемыми нашим опытом. 
Достаточно, чтобы данная характеристика вообще присутствовала в нашем опыте, 
чтобы она стала необходимым элементом идеала. Нет ничего красивого или 
необходимого в форме человеческого уха или в наличии ногтей на пальцах рук и ног; 
но идеал человека, который нелепое тщеславие нашего суждения заставляет нас 
считать божественным и вечным, требует этих точных деталей; без них человеческая 
форма была бы отвратительно уродливой. 
 

 
Среднее имеет предпочтение в вид  удовольствия 
 
§ 30. Тем не менее, мы формируем эстетические идеалы не более, чем другие общие 
типы, совершенно беспристрастно. Мы уже заметили, что восприятие редко дает 
беспристрастное соединение объектов, родовым образом которых оно является. Эта 
пристрастность обусловлена целым рядом обстоятельств. Во-первых, это 
неодинаковая точность нашего наблюдения. Если какой-то интерес направляет наше 
внимание на определенное качество объектов, это качество будет заметно в нашем 
восприятии; это может быть даже единственное содержание, ясно данное в нашей 
общей идее; и любой объект, как бы он ни был подобен в других отношениях 
объектам данного класса, будет сразу отличен как принадлежащий к другому виду, 
если он лишен того признака, на котором особенно сосредоточено наше внимание. 
Наши восприятия, таким образом, обычно склоняются в сторону практического 
интереса, если практический интерес не полностью управляет их формированием. 
Точно так же наши эстетические идеалы смещены в сторону эстетического интереса. 
Не все части объекта одинаково соответствуют нашей способности восприятия; не все 
элементы отмечаются с одинаковым удовольствием. Поэтому те, кто любит красоту, в 
основном сосредотачиваются на тех, которые приятны, и их восприятие дает среднее 
значение вещей с большим упором на ту их часть, которая красива. Таким образом, 
идеал будет отклоняться от среднего в сторону удовольствия наблюдателя. 

По этой причине мир для поэта или художника намного прекраснее, чем для 
обычного человека. Каждый объект, по мере развития его эстетического чувства, 
может быть менее прекрасен, чем для некритического взгляда; его вкус становится 
трудным, и только самое лучшее доставляет ему чистое удовлетворение. Но в то 
время, как каждое произведение природы и искусства, таким образом, очевидно 
испорчено его более высокими требованиями и более острой восприимчивостью, сам 
мир и содержащиеся в нем различные природы кажутся ему невыразимо 
прекрасными. Чем больше недостатков он может видеть в людях, тем больше он 
видит в человеке совершенства, и чем горше он сокрушается о судьбе каждой 
отдельной души, тем больше почтения и любви он питает к душе в ее идеальной 
сущности. Критика и идеализация предполагают друг друга. Привычка во всем искать 
красоту заставляет нас замечать недостатки вещей; наше чувство, жаждущее полного 
удовлетворения, упускает требуемое им совершенство. Но это требование 
совершенства становится в то же время ядром нашего наблюдения; со всех сторон 
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быстрое сродство сближает прекрасное и сохраняет его в уме, давая там тело слепым 
стремлениям нашей природы. Многие несовершенные вещи кристаллизуются в 
единое совершенство. Таким образом, ум населен общими идеями, главным качеством 
которых является красота; и эти идеи в то же время являются типами вещей. Тип по-
прежнему является естественным результатом отдельных впечатлений; но его 
формирование направлялось глубоким субъективным уклоном в пользу того, что 
радовало глаз. 

Эту теорию можно легко проверить, задав вопрос, не происходит ли в случае, когда 
идеальная форма объектов отличается от средней формы, изменение, обусловленное 
внутренней приятностью или впечатляющестью преувеличенного качества. 
Например, в человеческой форме идеал сильно отличается от среднего. Во многих 
отношениях крайность или что-то близкое к ней и есть самое красивое. Ксенофонт 
описывает женщин Армении как καλαὶ καὶ μεγάλαι (красивых и больших), и мы все же 
должны говорить об одной из них как о красивой и высокой, а о другой — как о 
красивой, но маленькой. Следовательно, размер, даже там, где это наименее 
необходимо, является вещью, в которой идеал превосходит среднее. И причина — 
помимо ассоциаций с силой — в том, что необычный размер делает вещи заметными. 
Первая предпосылка эффекта — впечатление, и этому способствует размер; 
следовательно, в эстетическом идеале средний видоизменится, увеличившись, 
потому что это есть изменение направления нашего удовольствия, а размер будет 
элементом красоты.80 

Точно так же глаза, сами по себе красивые, также будут увеличены; и вообще все, 
что делает своим чувственным качеством, своей абстрактной формой или своим 
выражением особую привлекательность для нашего внимания и доставляет нам 
удовольствие, будет иметь большее значение в идеальном типе, чем того требует его 
частота. Родовой образ был сконструирован под влиянием избирательного внимания, 
ориентированного на эстетическую ценность. 

Таким образом, восхваление какого-либо объекта за приближение к идеалу в своем 
роде является лишь окольным путем для определения его внутренних достоинств и 
выражения его прямого воздействия на нашу чувствительность. Если бы, говоря об 
идеальном, мы не анализировали таким образом реальное, идеальное было бы 
неуместной и бессмысленной вещью. Мы знаем, что такое идеал, потому что 
наблюдаем то, что нам нравится в реальности. Если мы позволяем общему понятию 
тиранизировать отдельное впечатление и ослеплять нас в отношении новых и 
неклассифицированных красот, которые могут содержаться в последнем, мы просто 
заменяем чувства словами и превращаем словесную классификацию в эстетическое 
суждение. Тогда чувство прекрасного пропадает. У идеалов есть свое применение, но 
их авторитет полностью репрезентативен. Они означают конкретные удовлетворения 
или вообще ничего не означают. 

На самом деле весь механизм нашего разума, наши общие идеи и законы, 
постоянные и внешние объекты, принципы, лица и боги — это множество 
символических, алгебраических выражений. Они обозначают опыт; опыт, который мы 
не в состоянии удержать и обозреть в его многочисленной непосредственности. Мы 
бы безнадежно барахтались, подобно животным, если бы не держались на плаву и не 
направляли свой курс с помощью этих интеллектуальных средств. Теория помогает 

                                                             
80 Утверждение Берка о том, что прекрасное мало, основано на произвольном определении. Под 
красивым он подразумевает изящное и очаровательное; приятное, а не впечатляющее. Он только 
преувеличивает обычное тогда противопоставление прекрасного возвышенному. 
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нам переносить наше незнание фактов. 
То же самое происходит, в некотором смысле, и в других областях. Наши армии — 

это приспособления, вызванные нашей слабостью; наша собственность является 
обременением, требуемым нашей потребностью. Если бы наше положение не было 
шатким, эти великие машины смерти и жизни не были бы изобретены. И наш разум — 
еще одно такое оружие против судьбы. Нам не нужно сокрушаться по этому поводу, 
поскольку, в конце концов, построение этих различных структур является до 
определенного момента естественной функцией человеческой природы. Беда не в 
том, что продукты всегда субъективны, а в том, что они иногда негодны и мучают дух, 
который они упражняют. Печальная часть нашего положения проявляется только 
тогда, когда мы настолько привязываемся к этим необходимым, но несовершенным 
фикциям, что отвергаем факты, из которых они проистекают и из которых стремятся 
стать пророческими. Таким образом, мы виновны в той подмене целей средствами, 
которая называется идолопоклонством в религии, абсурдом в логике и 
безрассудством в морали. В эстетике эта вещь не имеет названия, но, тем не менее, 
очень обычна; ибо она обнаруживается всякий раз, когда мы говорим о том, что 
должно нравиться, а не о том, что действительно нравится. 
 
 
Все ли вещи красивы? 

 
§ 31. Эти принципы приводят к вразумительному ответу на вопрос, который сам по 
себе не лишен интереса и имеет решающее значение в системе эстетики. Все ли вещи 
красивы? Все ли типы одинаково прекрасны, если отвлечься от наших практических 
предрассудков? Если читатель согласился с предыдущими утверждениями, он легко 
увидит, что в некотором смысле мы должны объявить, что ни один объект не 
является безобразным по своей сути. Если впечатления болезненны, они с трудом 
объективируются; поэтому восприятие вещи в нормальных условиях, когда чувства 
не утомлены, скорее приятно, чем неприятно. И когда частое восприятие класса 
объектов породило апперцептивную норму, и у нас есть идеал вида, признание и 
воплощение этой нормы доставят удовольствие пропорционально степени интереса и 
точности, с которой мы сделали наши наблюдения. Соответственно, натуралист видит 
красоту, к которой слеп академический художник, и каждая новая среда должна 
открывать нам, если мы позволяем ей воспитывать наше восприятие, новое богатство 
прекрасных форм. 

Но мы не обязаны поэтому утверждать, что все градации красоты и достоинства 
есть дело личных и случайных пристрастий. Мистики, которые заявляют, что для Бога 
нет различия в ценности вещей и что только наш человеческий предрассудок 
заставляет нас предпочесть розу устрице или льва обезьяне, конечно, имеют 
основания для того, что они говорят. Если бы мы могли лишить себя нашей 
человеческой природы, мы, несомненно, обнаружили бы, что неспособны проводить 
эти различия, равно как и мыслить, воспринимать или хотеть каким-либо способом, 
который нам сейчас возможен. Но как бы выглядели для нас вещи, если бы мы не 
были людьми, для человека вопрос не имеет значения. Даже мистик, которому так 
ненавистна определенная конституция собственного ума, может только 
парализовать, не выходя за пределы своих способностей. Страстное отрицание, мотив 
которого, хотя и болезненный, но, несмотря на это, вполне человеческий, поглощает 
все его силы, и его окончательный триумф состоит в достижении абсолютного 
безразличия. 
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Что верно для мистицизма вообще, верно и для его проявления в эстетике. Если бы 
мы могли так преобразить наш вкус, чтобы повсюду находить красоту, потому что, 
быть может, изначальная природа вещей столь же верно проявляется в одной вещи, 
как и в другой, мы фактически вообще упразднили бы вкус. Восходящий ряд 
эстетических удовольствий мы должны были бы заменить монотонным суждением о 
тождестве. Если бы вещи были прекрасны не в силу их различий, а в силу 
тождественного чего-то, что они в равной степени содержат, то не могло бы быть 
никакого различения в красоте. Подобно субстанции, красота была бы везде одна и та 
же, и всякая склонность предпочитать одну вещь другой была бы доказательством 
конечности и иллюзии. Когда мы пытаемся сделать наши суждения абсолютными, мы 
отказываемся от наших естественных стандартов и категорий и соскальзываем в 
другой род, пока не потеряемся в удовлетворительной неопределенности простого 
бытия. 

Что верно для мистицизма вообще, верно и для его проявления в эстетике. Если бы 
мы могли так преобразить наш вкус, чтобы повсюду находить красоту, потому что, 
быть может, изначальная природа вещей столь же верно проявляется в одной вещи, 
как и в другой, мы фактически вообще упразднили бы вкус. Восходящий ряд 
эстетических удовольствий мы должны были бы заменить монотонным суждением о 
тождестве. Если бы вещи были прекрасны не в силу их различий, а в силу 
тождественного чего-то, что они в равной степени содержат, то не могло бы быть 
никакого различения в красоте. Подобно субстанции, красота была бы везде одна и та 
же, и всякая склонность предпочитать одну вещь другой была бы доказательством 
конечности и иллюзии. Когда мы пытаемся сделать наши суждения абсолютными, мы 
отказываемся от наших естественных стандартов и категорий и соскальзываем в 
другой род, пока не потеряемся в удовлетворительной неопределенности простого 
бытия. 

Следовательно, для всех наших определенных мыслей, суждений и чувств 
существенна относительность нашей частичной природы. И как только человеческое 
предубеждение признается законным, потому что оно является для нас необходимым 
основанием предпочтения, все богатство природы тотчас же организуется этим 
стандартом в иерархию ценностей. Все прекрасно потому, что все способно в той или 
иной степени заинтересовать и очаровать наше внимание; но вещи безмерно 
различаются по этой способности доставлять нам удовольствие при созерцании их, и 
поэтому они безмерно различаются по красоте. Если бы наша природа была 
зафиксирована и определена раз и навсегда в каждой особенности, шкала 
эстетических ценностей стала бы определенной. Мы не должны спорить о вкусах уже 
не потому, что нельзя было бы открыть общий принцип предпочтения, а потому, что 
тогда было бы невозможно любое разногласие. 

На самом деле, однако, человеческая природа есть смутная абстракция; то, что 
является общим для всех людей, составляет наименьшую часть их природного дара. 
Соответственно эстетическая способность распределена очень неравномерно; и мир 
красоты для одного человека гораздо обширнее и сложнее, чем для другого. 
Действительно, до тех пор, пока различие состоит только в развитии, так что в 
величайшем знатоке мы признаем только утонченность суждений самого грубого 
крестьянина, наш эстетический принцип не изменился; мы могли бы сказать, что до 
сих пор у нас был более или менее широко применяемый общий стандарт. Мы могли 
бы сказать так, потому что этот стандарт был бы импликацией общей природы, более 
или менее развитой. 

Но люди различаются не только по степени своей восприимчивости, они 
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различаются и по ее направлению. Человеческая природа разветвляется на 
противоположные и несовместимые характеры. И вкус следует за этим раздвоением. 
Мы не можем, кроме как причудливо, сказать, что вкус к музыке выше или ниже вкуса 
к скульптуре. Человек может попеременно быть музыкантом и скульптором; это 
означало бы лишь вполне мыслимое расширение человеческого гения. Но 
осуществленный таким образом союз был бы накоплением дарований в наблюдателе, 
а не сочетанием красот в объекте. Превосходство скульптуры и музыки останется 
совершенно независимым и разнородным. Такие расхождения подобны 
расхождениям во внешних чувствах, к которым обращаются эти искусства. Звук и 
цвет имеют аналогии только в своей низшей глубине, как вибрации и возбуждение; 
по мере того как они становятся конкретными и объективными, они расходятся; и 
хотя один и тот же разум их воспринимает, он воспринимает их как несвязанные и 
несочетаемые объекты. 

Таким образом, идеальное увеличение человеческих способностей не имеет 
тенденции составлять единый эталон красоты. Эти стандарты остаются выражением 
различных привычек чувств и воображения. Человек, который сочетает в себе 
наибольший диапазон с величайшей одаренностью в каждом конкретном случае, 
конечно, будет наиболее уважаемым критиком. Он выразит чувства большего числа 
людей. Преимущество размаха в критике заключается не в улучшении нашего чувства 
в каждой конкретной области; здесь художник обнаружит недостатки дилетанта. Но 
ни один человек не является специалистом всей полнотой души. У него есть какая-то 
скрытая способность к другим восприятиям; и именно для пробуждения их и 
выстраивания их перед ним ученик каждого вида красоты обращается к любителю их 
всех. 

Таким образом, искушение сказать, что все вещи в действительности одинаково 
прекрасны, возникает из-за несовершенного анализа, при котором операции 
эстетического сознания лишь частично разрушаются. Зависимость степеней красоты 
от нашей природы воспринимается, а зависимость ее сущности от нашей природы 
еще игнорируется. Все вещи не одинаково прекрасны, потому что субъективная 
предвзятость, которая различает их, является причиной того, что они вообще 
прекрасны. Принцип личного предпочтения тот же, что и у человеческого вкуса; 
реальная и объективная красота, в отличие от причудливости индивидов, означает 
только близость к более распространенной и устойчивой восприимчивости, ответ на 
более общий и основной запрос. И более острое различение, благодаря которому 
увеличивается расстояние между прекрасным и безобразным, вовсе не является 
потерей эстетического понимания, а является развитием той способности, благодаря 
которой в мир приходит красота. 

 
 

Эффекты неопределенной организации 
 

§ 32. Именно свободное осуществление деятельности апперцепции придает столь 
своеобразный интерес к неопределенным объектам, к смутным, бессвязным, 
суггестивным, по-разному интерпретируемым. Чем больше апеллируют к этому 
эффекту, тем большее богатство мысли предполагается у наблюдателя и тем меньше 
мастерства проявляет художник. Бедный и буквальный ум не может пользоваться 
возможностью для мечтаний и построения, предоставляемой стимулом 
неопределенных объектов; ему не хватает необходимых ресурсов. Он растерян и 
раздражен, отворачивается к более простым и прозрачным вещам с чувством 
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беспомощности, часто переходящим в презрение. И, с другой стороны, художник, 
который недостаточно художник, у которого слишком много неудержимых талантов 
и слишком мало технических навыков, обязательно будет плавать в области 
неопределенного. Он рисует и никогда не вырисовывает; он намекает и никогда 
ничего не выражает; он стимулирует и никогда не информирует. Это метод людей и 
наций, у которых больше гения, чем искусства. 

Сознание, сопровождающее эту характеристику, есть чувство глубины, 
могущественной значимости. И это чувство не обязательно иллюзия. Природа наших 
материалов — будь то слова, цвета или пластическая материя — налагает 
ограничения и пристрастия на наше выражение. Реальность опыта никогда не может 
быть полностью передана с помощью этих средств. Таким образом, величайшее 
владение техникой будет лишено совершенной адекватности и полноты; всегда 
должна оставаться полутень и край намека, если наиболее явное представление 
должно сообщать истину. Когда есть реальная глубина, когда наиболее прочно 
схвачено живое ядро вещей, тогда будет соответственно ощущаться неадекватность 
выражения и призыв к наблюдателю вычленить наши несовершенства своими 
мыслями. Но это должно произойти только после того, как будут исчерпаны ресурсы 
терпеливого и хорошо изученного искусства; иначе то, что ощущается как глубина, на 
самом деле является замешательством и некомпетентностью. Самое простое 
становится невыразимым, если мы разучились говорить. А привычное снисхождение 
к невнятному — верный признак философа, не научившегося мыслить, поэта, не 
научившегося писать, живописца, не научившегося рисовать, и выражать впечатления 
— все это совместимо с необъятностью гениальности невыразимой души. 

Наш век склонен к такого рода баловству, причем по обеим упомянутым причинам. 
Наша пуб+лика, не будучи по-настоящему обученной, — ибо мы обращаемся к 
слишком широкой публике, чтобы требовать ее обучения, — хорошо осведомлена и 
охотно откликается на все; она готова работать довольно усердно и вносить свой 
вклад в собственную прибыль и развлечения. С ней становится предметом гордости, 
понимания и оценки все. И наше искусство, в свою очередь, не упускает из виду эту 
возможность. Оно становится неорганизованным, спорадическим, причудливым и 
экспериментальным. Грубость, неприведенную к совешенству по небрежению, мы 
принимаем за оригинальность, а неопределенность, которую по претенциозноси 
допустили вместо точности, мы выдаем за возвышенность. В этом секрет создания 
великих произведений на новых принципах и легкого написания трудных книг. 

 
 

Пример пейзажа 
 

§ 33. Необычайный вкус к пейзажу компенсирует нам это незнание того, что является 
лучшим и самым законченным в искусстве. Природный ландшафт — неопределенный 
объект; он почти всегда содержит достаточно разнообразия, чтобы дать глазу 
большую свободу в выборе, подчеркивании и группировании своих элементов, и, 
кроме того, он богат предположениями и смутными эмоциональными стимулами. 
Пейзаж, который нужно увидеть, должен быть сочинен, а чтобы полюбиться, он 
должен быть морализирован. Вот почему грубые или вульгарные люди безразличны 
к своему естественному окружению. Им не приходит в голову, что повседневный мир 
достоин  эстетического созерцания. Только по праздникам, когда они добавляют себе 
и своим вещам какое-нибудь необычное украшение, они останавливаются, чтобы 
посмотреть на эффект. Гораздо более красивые повседневные аспекты их окружения 
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вообще ускользают от них. Однако когда мы науучимся воспринимать, когда мы 
полюбим чертить линии и развивать перспективы, когда, прежде всего, более тонкое 
влияние мест на наш умственный тонус преобразуется в выразительность этих мест, 
и, кроме того, они поэтизируются нашими грезами наяву и превращаются нашим 
мгновенным воображением в так много намеков на волшебную страну счастливой 
жизни и смутное приключение, — тогда мы чувствуем, что пейзаж прекрасен. Лес, 
поля, все дикие или сельские пейзажи полны общения и развлечений. 

Это красота, зависящая от задумчивости, фантазии и объективированных эмоций. 
Беспорядочный природный ландшафт не может быть использован никаким другим 
способом. Он не имеет реального единства и поэтому требует той или иной формы, 
придаваемой фантазией; это тем легче сделать, что возможных форм много, а 
постоянные изменения в объекте дают глазу различные представления. На самом 
деле, с психологической точки зрения, пейзажа не существует; то, что мы называем 
таковым, есть бесконечность различных обрывков и проблесков, данных друг за 
другом. Даже нарисованный пейзаж, хотя и имеет тенденцию выделять и 
подчеркивать некоторые части поля, составлен путем сложения множества видов. 
Когда эта картина, в свою очередь, рассматривается, она рассматривается так же, как 
реальный пейзаж, и воспринимается частично и по частям; хотя, конечно, он 
предлагает гораздо меньше материала, чем его живой оригинал, и поэтому 
значительно уступает ему. 

Только крайность того, что называется импрессионизмом, пытается дать на холсте 
один абсолютный мгновенный взгляд; в результате, когда наблюдатель 
действительно был поражен этим аспектом, картина обладает необычайной силой и 
эмоциональной ценностью — подобно живому воспоминанию о прошлом, одержимом 
запахами. Но, с другой стороны, такая работа до крайности пуста и тривиальна; это 
фотография отстраненного впечатления, за которым не следует, как это было бы в 
природе, множество вариаций самого себя. Столь необычный объект часто 
оказывается неузнаваемым, если неестественно обособленное видение никогда не 
проявлялось живо в нашем собственном опыте. Противоположная школа — то, что 
можно было бы назвать дискурсивной пейзажной живописью, — собирает так много 
проблесков и дает настолько полную сумму наших позитивных наблюдений за 
определенной сценой, что ее работа обязательно будет совершенно понятной и 
простой. Если оно кажется нереальным и неинтересным, то это потому, что оно 
бесформенно, как коллективный объект, который он представляет, и в то же время 
ему не хватает той чувственной интенсивности и движения, которые могли бы 
сделать реальность возбуждающей. 

Ландшафт, конечно, содержит бесчисленное множество вещей, имеющих 
определенные формы; но если внимание направлено именно на них, у нас уже нет 
того, что, по любопытному ограничению слова, называется любовью к природе. Не 
так давно художники-пейзажисты обычно изображали фигуры, здания или руины, 
чтобы добавить к красоте места какую-то человеческую связь. Или, если изображать 
дикость и запустение, нужно увидеть хотя бы одного усталого путника, сидящего на 
сломанной колонне. Он может носить тогу, а затем быть Мариусом среди руин 
Карфагена. Пейзаж без фигур показался бы бессмысленным; зритель сидел бы в 
напряжении, ожидая чего-то, как в театре, когда поднимается занавес на пустой сцене. 
Неопределенность внушений негуманной сцены ощущалась тогда как дефект; теперь 
мы чувствуем это скорее как возвышение. Нам нужно быть свободными; нам 
достаточно наших эмоций; мы не просим описания объекта, который нас интересует 
как часть нас самих. Нам было бы стыдно сказать такую простую и очевидную вещь, 



110  

AU. Vol. 3-4 (18-19). 2022 

как то, что для нас «горы — это чувство»; и мы не должны думать об извинениях за 
наш романтизм, как это делал Байрон: 

 
Я люблю не человека меньше, а природу больше 
Из этих наших бесед, в которых я краду, 
Из всего, чем я могу быть или был раньше, 
Слиться со вселенной и почувствовать 
Что я не могу выразить. 
 
                                                  (Наш вободный перевод. - С.Д.) 

 
Эта способность отдыхать на природе без украшений и находить развлечение в ее 

аспектах, конечно, большое приобретение. Эстетическое воспитание состоит в том, 
чтобы приучить себя видеть максимум прекрасного. Увидеть это в физическом мире, 
который должен постоянно быть вокруг нас, — это большой шаг вперед к тому союзу 
воображения с реальностью, который является целью созерцания. 

Однако, приобретая это мастерство бесформенного, мы не должны терять более 
необходимую способность видеть форму в тех вещах, которые ею обладают. По 
отношению к большинству вещей, как определенных, так и естественных, мы обычно 
находимся в том же состоянии эстетической бессознательности, в каком крестьянин 
находится по отношению к пейзажу. Мы относимся к человеческой жизни и ее 
окружению с тем же утилитарным взглядом, с каким он смотрит на поле и гору. 
Красиво то, что выражает удобство и богатство; остальное безразлично. Если мы 
подразумеваем под любовью к природе эстетическое наслаждение миром, в котором 
мы случайно живем (а что может быть естественнее человека и всех его искусств?), то 
можно сказать, что абсолютная любовь к природе едва ли существует среди нас. Что 
мы любим, так это стимуляцию наших личных эмоций и мечтаний; и пейзаж 
привлекает нас, как музыка привлекает тех, кто не имеет чувства к музыкальной 
форме. 

Казалось бы, неправда в том, что древние любили природу меньше, чем мы. Они 
меньше любили пейзаж — меньше, по крайней мере, пропорционально их любви к 
определенным вещам, которые он содержал. Смутное и изменчивое воздействие 
атмосферы, массивы гор, бесконечная и живая сложность лесов не очаровывали их. У 
них не было той преобладающей склонности к неопределенности, которая делает 
пейзаж излюбленным предметом созерцания. Но любовь к природе и понимание ее 
были у них в высшей степени; на самом деле они действительно сделали явной ту 
объективацию нашей собственной души в ней, которая для поэта-романтика остается 
лишь смутным и изменчивым предположением. Что такое небесные боги, нимфы, 
фавны, дриады, как не определенные проявления того преследующего духа, который, 
как нам кажется, мы видим в небе, горах и лесах? Мы можем думать, что наша смутная 
интуиция постигает правду о том, что их детское воображение превратило в басню. 
Но наша вера, если она такова, столь же фантастична, столь же проекция 
человеческой природы на материальные вещи; и если мы откажемся от всякого 
положительного понимания квазипсихических начал в природе и сведем наше 
морализаторство о ней к поэтическому выражению наших собственных ощущений, то 
можем ли мы сказать, что наши словесные и иллюзорные образы сравнимы как 
представления о жизни живых существ? природы к точности, разнообразию, юмору и 
красоте греческой мифологии? 
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Расширения объектов обычно не рассматриваются эстетически 
 

§ 34. Здесь, пожалуй, нелишним будет упомянуть некоторые аналогичные области, в 
которых человеческий ум придает ряду неустойчивых форм неопределенных в себе 
предметов вид поля. 81  Всякая теория есть субъективная форма, приданная 
неопределенной материи. Материал — опыт; и хотя каждая часть опыта, конечно, 
совершенно определенна сама по себе, и это именно тот опыт, которым она является, 
тем не менее воспоминание и соотнесение друг с другом последовательных опытов 
есть функция теоретической способности. Систематические отношения вещей во 
времени и пространстве и их зависимость друг от друга являются работой нашего 
воображения. Следовательно, теория никогда не может иметь той истины, которая 
принадлежит опыту; как говорит Гоббс, никакой дискурс не может закончиться 
абсолютным знанием факта. 

Вполне возможно, что две разные теории должны быть одинаково верны в 
отношении одних и тех же фактов. Все, что требуется, — это чтобы они были 
одинаково полными схемами связи и предсказания реальностей, с которыми они 
имеют дело. Выбор между ними был бы произвольным, определяемым личными 
пристрастиями, поскольку объект неопределим, его элементы могут восприниматься 
как образующие всевозможные единства. Теория — это форма апперцепции, и, 
применяя ее к фактам, хотя наша первая забота, естественно, заключается в 
адекватности нашего инструмента понимания, на нас также больше, чем мы думаем, 
влияют легкость и понятность. конечно, с которым мы думаем в его терминах, то есть 
в его красоте. 

Случай двух альтернативных теорий природы, исчерпывающих и адекватных, 
может показаться несколько воображаемым. Человеческий ум, действительно, 
недостаточно богат и неопределенен, чтобы гнать, как говорится, много лошадей в 
ряд; она хочет иметь только одну общую схему понимания, под которую стремится 
все подвести. Тем не менее, философы, которые являются разведчиками здравого 
смысла, обратили внимание на эту возможность различных методов обращения с 
одними и теми же фактами. Как в основе эволюции вообще лежит много вариаций, 
лишь некоторые из которых остаются постоянными, так и в основе зачатия лежит 
множество схем; они развиваются одновременно и на большинстве стадий мышления 
делят разум между собой. Так много мыслится по одному принципу, скажем, 
механически, и так много по другому, скажем, телеологически. Только в тех умах, 
которые имеют спекулятивный уклон, то есть в которых стремление к единству 
понимания опережает практические потребности, конфликт становится 
невыносимым. В них та или иная из этих теорий стремится поглотить весь опыт, но 
обычно не способна на это. 

Окончательная победа ни одной философской теории еще не одержана, потому что 
ни одна из них еще не оказалась адекватной всему опыту. Если бы когда-нибудь было 
достигнуто единство, наше единодушие не означало бы, что истина была открыта, как 
это представляет себе народное воображение; это только указывало бы на то, что 

                                                             
81 Когда мы говорим об определенных в себе вещах, мы, конечно, имеем в виду вещи, ставшие 
определенными в результате какого-либо человеческого акта определения. Чувства — это инструменты, 
определяющие и различающие ощущения; а результатом одной операции является тот определенный 
объект, над которым производится следующая операция. Память, например, классифицирует во времени 
то, что чувства могли бы классифицировать в пространстве. Нас нигде не интересуют другие объекты, 
кроме объектов человеческого опыта, и эпитеты, определенные и неопределенные, обязательно 
указывают на их отношение к нашим различным категориям восприятия и понимания. 
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человеческий разум нашел окончательный способ классификации своего опыта. 
Весьма вероятно, что если бы человек еще сохранял свою закоренелую привычку 
гипостазировать свои идеи, то эта окончательная схема рассматривалась бы как 
представление объективных отношений вещей; но никаких доказательств того, что 
это было так, никогда не было найдено, ни даже намека на существование внешних 
объектов, не говоря уже об отношениях между ними. Как объекты являются 
гипостазированными восприятиями, так и отношения являются гипостазированными 
процессами человеческого рассудка. 

Прийти к окончательной философии значило бы только сформулировать типичную 
и удовлетворительную форму человеческого апперцептива; взгляд остался бы 
теорией, инструментом понимания и исследования, приспособленным для 
человеческого глаза; оно было бы навсегда совершенно разнородным по отношению 
к фактам, совершенно нерепрезентативным ни для одного из тех переживаний, 
которые оно искусственно соединило бы и вплело в паттерн. 

Мифология и теология являются наиболее яркими иллюстрациями этого 
человеческого метода объединения обширного опыта в графические и живописные 
идеи; но постоянное размышление вряд ли позволит нам увидеть что-либо иное в 
теориях науки и философии. Они также являются созданиями нашего интеллекта и 
существуют только в движении нашей мысли, поскольку они имеют свое 
единственное оправдание в своем приспособлении к нашему опыту. 

Однако задолго до того, как мы сможем достичь идеального объединения опыта в 
рамках одной теории, различные области мысли требуют предварительных обзоров; 
мы вынуждены размышлять о жизни в различных разрозненных и несвязанных актах, 
так как ни весь материал жизни никогда не может быть дан, пока мы живы, ни то, что 
дано, не может быть беспристрастно сохранено в человеческой памяти. Когда нам 
было отказано во всеведении, мы были наделены универсальностью. Живописность 
человеческой мысли может утешить нас в ее несовершенстве. 

История, например, выдаваемая за счет фактов, в действительности представляет 
собой собрание восприятий неопределенного материала; ибо даже материал истории 
не является фактом, а состоит из воспоминаний и слов, подлежащих постоянно 
меняющейся интерпретации. Ни один историк не может быть беспристрастным, 
потому что предвзятость определяет историю. Память в первую очередь 
избирательна; официальные и другие записи носят выборочный и часто 
преднамеренно частичный характер. Памятники и руины остались случайно. И когда 
историк приступает к изучению этих немногих реликвий прошлого, начинается 
работа его собственного интеллекта. У него должен быть какой-то направляющий 
интерес. История — это не беспорядочная регистрация всех известных событий; 
подшивка газет не является источником вдохновения для Клио. История — это взгляд 
на судьбу какого-то учреждения или человека; он прослеживает развитие некоторого 
интереса. Этот интерес служит стандартом, по которому отбираются факты и 
оценивается их важность. Затем, после того как факты таким образом выбраны, 
выстроены и подчеркнуты, следует указание на причины и отношения; и в этой части 
своей работы историк откровенно погружается в спекуляции и становится поэтом-
философом. Тогда все будет зависеть от его гения, от его принципов, от его страстей, 
словом, от его апперцептивных форм. И ценность истории подобна ценности поэзии и 
зависит от красоты, силы и адекватности формы, в которой представлен 
неопределенный материал человеческой жизни. 
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Дальнейшие опасности неопределенности 
 

§ 35. Пристрастие расы или эпохи к любому виду воздействия является естественным 
выражением темперамента и обстоятельств, и его нельзя порицать или легко 
исправить. В то же время мы можем остановиться и рассмотреть некоторые 
недостатки склонности к неопределенности. Мы зафиксируем истину и в то же время, 
может быть, несколько поддержим тот бунт, который мы можем внутренне 
чувствовать против этого слишком распространенного образа. Неопределенное по 
своей природе двусмысленно; поэтому оно неясно и неуверенно в своем действии, и 
если оно используется, как это часто бывает во многих искусствах, для передачи 
значения, оно не может сделать это недвусмысленно. Там, где смысл не должен быть 
передан, как в пейзаже, архитектуре или музыке, иллюзорность формы не вызывает 
возражений, хотя во всех этих объектах тенденция наблюдать за формами и 
требовать их является признаком возрастающей оценки. Невежды не видят формы 
музыки, архитектуры и ландшафта и поэтому нечувствительны к относительному 
рангу и техническим ценностям в этих сферах; они рассматривают объекты только 
как стимулы для эмоций, как успокаивающие или оживляющие влияния. Но 
чувственная и ассоциативная ценность этих вещей — особенно музыки — так велика, 
что даже без оценки формы можно найти в них значительную красоту. 

В литературе же, где чувственная ценность слов сравнительно невелика, 
неопределенность формы губительна для красоты, а если и до крайности, то даже для 
выразительности. Ибо смысл передается формой и порядком слов, а не самими 
словами, и никакая точность значения не может быть достигнута без точности стиля. 
Поэтому ни один уважаемый писатель добровольно не затемняет структуру своих 
фраз — это злоупотребление, предназначенное для клоунов литературной моды. Но 
книга — это более широкое предложение, и если она бесформенна, то ничего не 
значит по той же причине, по которой бесформенный набор слов ничего не значит. 
Главы и стихи могли что-то сказать, так же как и отдельные слова могут иметь 
известный смысл и тон; но книга не принесет никакого сообщения. 

На самом деле бесформенность в композиции имеет две стадии: ту, в которой, как и 
в работах Эмерсона, собираются значимые фрагменты, а из них не строится никакой 
системы, никакой целостной мысли; и, во-вторых, то, в котором, как и в сочинениях 
символистов нашего времени, все значение удерживается в отдельных словах или 
даже в слогах, из которых они состоят. Эта мозаика словесных значений 
действительно имеет возможность воздействовать, ибо отсутствие формы не 
разрушает материалов, но, как мы уже видели, скорее позволяет вниманию 
оставаться фиксированным на них; и по этой причине отсутствие смысла есть 
средство подчеркнуть красоту звукового и словесного внушения. Но этот пример 
показывает, что тенденция пренебрегать структурой в литературе является 
тенденцией к отказу от использования языка как инструмента мысли. Легок спуск от 
двусмысленности к бессмысленности. 

Неопределенное по форме неопределенно и по значению. Оно нуждается в 
завершении разумом наблюдателя, и поскольку это завершение различается, 
ценность результата должна быть разной. Таким образом, неопределенный предмет 
прекрасен для того, кто может сделать его таким, и безобразен для того, кто не может. 
Он нравится немногим, и им это нравится по-разному. На самом деле, собственный 
разум наблюдателя — это хранилище, из которого должна быть извлечена 
прекрасная форма. Если формы нет, ее нельзя применить к полуфабрикату; это все 
равно, что просить человека, не имеющего навыков, закончить сочинение другого 
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человека. Таким образом, неопределенный объект требует активного и хорошо 
подготовленного ума и в противном случае не имеет ценности. 

Кроме того, это бесполезно даже для ума, который принимает его; она побуждает 
этот ум к действию, но не ставит перед ним никакой новой цели. Мы можем отвечать 
только теми формами апперцепции, к которым мы уже привыкли. Бесформенный 
объект не может информировать ум, не может формировать у него новую привычку. 
Это происходит только тогда, когда данные своим ясным определением заставляют 
глаз и воображение следовать новыми путями и видеть новые отношения. Затем мы 
знакомимся с новой красотой и в этой степени обогащаемся. Но неопределенное, как 
музыка сентиментальному, есть смутный раздражитель. Он вызывает случайным 
образом такие идеи и воспоминания, которые могут оказаться под рукой, возбуждая 
ум, но оставляя его недисциплинированным и незнакомым с каким-либо новым 
объектом. Это движение, как и в купальне Вифезда, действительно может иметь свою 
силу. творческий ум, уже богатый опытом и наблюдениями, может под влиянием 
такого стимула броситься в новую мысль и родить то, чем он уже беременен; но 
оплодотворяющее семя пришло из другого места, из изучения и восхищения теми 
определенными формами, которые содержит природа или которые искусство, 
подражая природе, задумало и довело до совершенства. 

 
 

Иллюзия бесконечного совершенства 
 

§ 36. Таким образом, большое преимущество неопределенной организации состоит в 
том, что она развивает ту спонтанность, разумность и воображение, без которых 
многие важные предметы остались бы непонятными, а потому непонятными и 
неинтересными. Красота ландшафта, формы религии и науки, типы самой 
человеческой природы обусловлены этим даром восприятия. Без него у нас был бы 
хаос; но его терпеливая и всегда свежая деятельность вырезает из текучего материала 
великое множество форм. Следовательно, объект, побуждающий нас к этой 
деятельности, часто кажется более возвышенным и прекрасным, чем тот, который 
представляет нам единственную неизменную форму, сколь бы совершенной она ни 
была. Кажется, что в незавершенном есть жизнь и бесконечность, которую 
определенное исключает своей завершенностью и окаменением. И все же усилие в 
этой самой деятельности состоит в том, чтобы достичь решимости; мы можем видеть 
красоту только постольку, поскольку мы вводим форму. Неустойчивость формы не 
может быть преимуществом для произведения искусства; определенное удерживает 
постоянно то, чего достигает неопределенное только в те моменты, когда 
воображение наблюдателя особенно благоприятно. Если мы чувствуем определенное 
разочарование в монотонных пределах определенной формы и ее вечного, 
несимпатичного смысла, то не можем ли мы еще больше чувствовать 
меланхолическую мимолетность тех проблесков красоты, которые ускользают от нас 
в неопределенном? Не может ли мучение и неуверенность этого созерцания вместе с 
тем самосознанием, которое оно, вероятно, влечет за собой, утомить нас легче, чем 
спокойное общение с постоянным объектом? Не можем ли мы предпочесть 
неизменное неисправимому? 

Мы можем; и это предпочтение мы все должны были бы чувствовать более ясно, 
если бы не иллюзия, присущая романтическому темпераменту, который придает 
таинственное очарование неопределенным и неопределимым вещам. Это 
предложение бесконечного совершенства. На самом деле совершенство есть синоним 
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конечности. Ни в природе, ни в воображении ничто не может быть совершенным, 
кроме как путем реализации определенного типа, который исключает всякое 
изменение и резко контрастирует со всякой другой возможностью бытия. Нет 
совершенства вне формы апперцепции или типа; и существует столько видов 
совершенства, сколько типов или форм апперцепции скрыто в уме. 

Эти различные совершенства взаимно исключают друг друга. Только в своего рода 
эстетической оргии — в безумии опьяненного воображения — мы можем их смешать. 
Как римский император желал, чтобы у римского народа была только одна шея, 
чтобы убить его одним ударом, так и мы можем иногда желать, чтобы все красоты 
имели только одну форму, чтобы мы могли созерцать их вместе. Но в природе вещей 
красоты несовместимы. Весна не может сосуществовать с осенью, день с ночью; что 
прекрасно в ребенке, безобразно в мужчине, и наоборот; каждая эпоха, каждая страна, 
каждый пол имеют особую красоту, конечную и непередаваемую; чем лучше оно 
достигается, тем полнее оно исключает всякое другое. То же самое, очевидно, 
относится и к художественным школам, стилям и языкам и ко всякому эффекту. Оно 
существует по своей конечности и велико по мере своего определения. 

Но бывает распущенное и несколько беспомощное состояние ума, в котором, хотя 
мы и не способны реализовать какую-либо конкретную мысль или видение в их 
совершенной ясности и абсолютной красоте, мы, тем не менее, чувствуем их 
навязчивое присутствие на заднем плане сознания. И одна из причин, по которой идея 
не может возникнуть из этого мрака, заключается в том, что она не одна находится в 
мозгу; тысячи других идеалов, тысячи других пластических направлений мысли 
варятся там в беспорядке; и если в ответ на это смутное волнение нашей души 
представляется какой-либо определенный образ, мы чувствуем его неадекватность 
нашей потребности, несмотря на, а может быть, и благодаря его собственному 
совершенству. Тогда мы говорим, что классика нас не удовлетворяет и что «грек 
утомляет нас своим совершенством». Мы не способны к тому сосредоточенному и 
серьезному вниманию к одной вещи за раз, которое позволило бы нам погрузиться в 
ее бытие и насладиться внутренней гармонией ее формы и блаженством ее 
имманентного особого неба; мы барахтаемся в смутном, но в то же время мы полны 
тоски, полумыслей и полувидений, и восходящая тенденция и возвышение нашего 
настроения подчеркнуты и сильны по мере нашей неспособности мыслить, говорить , 
или представить. 

Сумма наших несвязностей имеет, однако, внушительный объем и даже, может 
быть, смутное общее направление. Мы чувствуем себя обремененными бесконечным 
бременем; и что нас больше всего восхищает и кажется нам наиболее близким к 
идеалу, так это не то, что воплощает какую-то одну возможную форму, а то, что, не 
воплощая ни одной, предполагает множество и волнует массу нашего 
нечленораздельного воображения всепроникающим трепетом. Каждая вещь, не 
будучи красотой сама по себе, возбуждая наше неопределенное чувство, кажется нам 
намеком и выражением бесконечной красоты. Это бесконечное совершенство, 
которое не может быть реализовано, потому что оно противоречиво, может быть 
предложено таким образом, и на основании этого предположения неопределенное 
действие может рассматриваться как более высокое, более значительное и более 
прекрасное, чем любое определенное действие. 

Иллюзия, однако, очевидна. Предлагаемое бесконечное совершенство — абсурд. То, 
что существует, — это смутное чувство, объекты которого, если бы они могли 
возникнуть из хаоса спутанного воображения, оказались бы множеством различных 
по красоте определенных вещей. Эта эмоция бесконечного совершенства есть materia 
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prima — rudis indigestaque moles (исходное сырье - косная  и неоформленная масса. - 
С.Д.), из которой внимание, вдохновение и искусство могут породить бесконечное 
количество отдельных совершенств. Каждый эстетический успех, будь то в 
созерцании или в производстве, есть рождение одной из этих возможностей, 
которыми чревато чувство бесконечного совершенства. Произведение искусства или 
акт наблюдения, которые остаются неопределенными, являются поэтому неудачей, 
как бы сильно они ни возбуждали наши чувства. Это провал по двум причинам.Во-
первых, это чувство редко бывает полностью приятным; это тревожит и сбивает с 
толку; это приносит желание, а не удовлетворение. И, во-вторых, эмоция, будучи 
невоплощенной, не составляет красоты чего бы то ни было; и то, что у нас есть, — это 
просто чувство, сознание того, что ценности есть или могут быть, но неспособность 
выделить эти ценности или сделать их явными и узнаваемыми в соответствующем 
объекте. 

Эти поиски красоты имеют свою ценность как признаки эстетической жизненной 
силы и намеки на будущие возможные достижения; но сами по себе они бесплодны и 
свидетельствуют о бессилии воображения. Сентиментализм наблюдателя и 
романтизм художника — примеры этой эстетической неспособности. Всякий раз, 
когда красота действительно видна и любима, она имеет определенное воплощение: у 
глаза есть точность, у работы есть стиль, а у объекта есть совершенство. Вид 
совершенства действительно может быть новым; и если открытие новых 
совершенств назвать романтизмом, то романтизм есть начало всякой эстетической 
жизни. Но если под романтизмом мы подразумеваем снисходительность к смутным 
предположениям и проявлению напыщенной силы, то, очевидно, требуется 
образование, внимательный труд, чтобы распутать столь смутно ощущаемые красоты 
и дать каждой из них адекватное воплощение. Широта нашего вдохновения не должна 
теряться в этом процессе прояснения, ибо нет предела количеству и разнообразию 
форм, которые может носить мир; только если его следует ценить как прекрасное, а 
не просто ощущать как невыразимое, его следует рассматривать как царство форм. 
Таким образом, произведения Шекспира дают нам большое разнообразие, часто с 
поразительной точностью характеристик, и формы его искусства определены, хотя 
его размах велик. 

Но по любопытной аномалии часто ожидают увидеть наибольшую 
выразительность в том, что остается неопределенным и в действительности ничего 
не выражает. Как мы уже заметили, чувство глубины и значимости — эмоция очень 
отделимая; он может так же легко сопровождать путаницу побуждений, как и полное 
понимание реальности. Иллюзия бесконечного совершенства особенно способна 
вызвать это ощущение. Эта иллюзия возникает из-за одновременного пробуждения 
множества зачаточных мыслей и смутных идей; она волнует глубины ума, как ветер 
шевелит чащу леса; и необыкновенное сознание жизни и стремления души, 
вызванное этим порывом чувства, заставляет нас признать в предмете особую силу, 
таинственный смысл. 

Но чувство значимости мало что значит. Все, что у нас есть в этом случае, — это 
возможность воображения; и только когда эта потенциальность начинает 
реализовываться в определенных идеях, в уме возникает реальное значение или 
любой объект, который может означать это значение. Высшее эстетическое благо 
есть не эта смутная потенциальность и не то противоречивое, бесконечное 
совершенство, которого так сильно желали; это величайшее число и разнообразие 
конечных совершенств. Учить видеть в природе и закреплять в искусстве типичные 
формы вещей; изучить и распознать их варианты; приручить воображение в мире, 
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чтобы всюду можно было увидеть красоту и найти намек для художественного 
творчества, — вот цель созерцания. Прогресс лежит в направлении различения и 
точности, а не в направлении бесформенных эмоций и мечтаний. 

 
 

Организованная природа — источник апперцептивных форм,                          
образец скульптуры 

 
§ 37. Форма материального мира в одном смысле всегда совершенно определенна, так 
как составляющие ее частицы находятся в каждый момент в данном относительном 
положении; но мир, в котором никакая другая форма, кроме формы такого созвездия 
атомов, не осталась бы хаотичной для нашего восприятия, потому что мы не были бы 
в состоянии обозревать ее в целом или удерживать наше внимание равномерно на ее 
бесчисленных частях. Однако, согласно эволюционной теории, механическая 
необходимость привела к такому распределению и скоплению элементов, которое 
для наших целей составляет отдельные вещи. Определенные системы атомов 
движутся вместе как единицы; и эти организмы так часто воспроизводятся и 
повторяются в нашей среде, что наши чувства привыкают рассматривать их части 
вместе. Их форма становится естественной и узнаваемой. Порядок и 
последовательность устанавливаются в нашем воображении благодаря порядку и 
последовательности, в которой соответствующие впечатления доходят до наших 
чувств. Мы можем запомнить, воспроизвести и при воспроизведении варьировать с 
помощью калейдоскопических трюков воображения формы, в   которые пришли наши 
восприятия. 

Таким образом, механическая организация внешней природы является источником 
апперцептивных форм в уме. Если бы ощущения, благодаря постоянному повторению 
определенных последовательностей и повторяющейся точности математических 
соотношений, не сохраняли ясность и свежесть нашего воображения, мы впали бы в 
воображаемую летаргию. Идеализация выродилась бы в неясность, и из-за 
притупления нашей памяти мир с каждым днем становился бы все беднее и смутнее. 

Этот процесс периодически наблюдается в истории искусств. То, как изображена, 
например, человеческая фигура, указывает на то, как она воспринимается. Искусство 
возвращает лишь ту часть природы, которую человеческий глаз способен освоить. 
Самая примитивная стадия рисунка и скульптуры представляет человека с его руками 
и ногами, его десятью пальцами на руках и десятью пальцами на ногах, 
разветвленными в воздухе; апперцепция тела была очевидно практической и 
последовательной, и художник записывает то, что он знает, а не какое-либо 
конкретное восприятие, передавшее это знание. Эти восприятия сливаются и 
теряются в поспешности достижения практически полезного понятия объекта. 
Наивным выражением того же принципа мы находим в некоторых ассирийских 
рисунках, что глаз, увиденный спереди, вставлен в лицо, увиденное в профиль, 
причем каждый элемент представлен в той форме, в которой его легче всего 
наблюдать и запоминать. Развитие греческой скульптуры дает хороший пример 
постепенного проникновения природы в сознание, медленно обогащающегося 
восприятия объекта. Квазиегипетская скованность стирается сначала с тел 
второстепенных фигур, затем с тел богов, и, наконец, меняется лицо, и иератическая 
улыбка почти исчезает.82 

                                                             
82 В мраморе Эгины раненые и умирающие воины до сих пор носят это буддийское выражение: их тела, 
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Но этот прогресс имеет близкий предел; как только достигнуто самое прекрасное и 
всеохватывающее восприятие, когда лучшая форма поймана в лучший момент, 
художнику, кажется, больше нечего делать. Воспроизведение несовершенства 
индивидуумов кажется неправильным, когда, в конце концов, желательна красота. И 
идеал, подхваченный вдохновением мастера, прекраснее всего, что его ученики могут 
найти для себя в природе. Таким образом, с вершины искусство спускается в одном из 
двух направлений. Оно либо становится академическим, отказывается от изучения 
природы и вырождается в пустую условность, либо становится неблагородным, 
отказывается от красоты и погружается в безвкусную и лишенную воображения 
технику. Последнее было курсом скульптуры в древние времена, первое, с моментами 
пробуждения, было ее ужасной судьбой среди современников. 

Это пробуждение наступало всякий раз, когда происходило возвращение к природе, 
к новой форме апперцепции и новому идеалу. В этой отдаче постоянно нуждаются все 
искусства; без него наши представления ослабевают и изнашиваются и подчиняются 
влиянию традиции и моды. Мы продолжаем судить о красоте, но перестаем ее искать. 
Лекарство состоит в том, чтобы вернуться к реальности, терпеливо изучить ее, 
позволить новым аспектам воздействовать на ум, погрузиться в нее и породить там 
воображаемое потомство, подобное себе подобным. Тогда может появиться новое 
искусство, которое, имея те же корни в восхищении природой, что и старое искусство, 
может надеяться достичь такого же совершенства в новом направлении. 

В самом деле, одна из опасностей, которым подвергается современный художник, — 
это соблазнение его предшественников. Поиски нашей музы, рассеянные опыты 
нашей архитектуры часто возникают из-за увлечения какой-нибудь исторической 
школой; мы не можем выработать свой собственный стиль, потому что нам мешает 
красота многих других. Результатом является эклектизм, который, несмотря на его 
большой исторический и психологический интерес, лишен эстетического единства 
или постоянной способности нравиться. Таким образом, изучение многих 
художественных школ может стать препятствием для овладения какой-либо из них. 

 
 
Полезный принцип организации в природе 

 
§ 38. Полезность (или, как ее теперь называют, приспособление и естественный 
отбор) организует материальный мир на определенные виды и особи. Лишь 
отдельные агрегаты материи находятся в равновесии с преобладающими силами 
среды. Гравитация, например, сама по себе является хаотической силой; он стягивает 
вместе все частицы без разбора, безотносительно к целому, в которое их мог 
сгруппировать человеческий глаз. Но в результате получается не хаос, потому что 
материя, устроенная определенным образом, спаяна воедино той самой тенденцией, 
которая разрушает ее, устроенную в других формах. Эти формы, отобранные по их 
соответствию силе тяжести, поэтому закрепляются в природе и становятся типами. 
Таким образом, вес камней удерживает пирамиду на ногах: здесь определенная форма 
стала гарантией постоянства при наличии в себе силы механической и 
неразборчивой. Именно полезность пирамидальной формы — ее способность стоять 
— сделала ее образцом в строительстве. Египтяне просто повторили процесс, 
который, как они могли наблюдать, происходит сам по себе в природе, которая строит 

                                                                                                                                      
хотя и обычные, демонстрируют большой прогресс в наблюдении по сравнению с невозможной Афиной в 
центре со священными ногами в египетском профиле и совой.  
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пирамиду на каждом холме не потому, что хочет этого или потому, что пирамиды в 
каком-то смысле являются объектом ее действий, а потому, что она нет силы, которая 
могла бы легко сместить материю, находящуюся в такой форме. 

Такая случайная стабильность структуры является в этом движущемся мире 
достаточным принципом постоянства и индивидуальности. Те же самые 
механические принципы в более сложных приложениях обеспечивают устойчивость 
животных форм и предотвращают любое постоянное отклонение от них. То, что 
называется принципом самосохранения, конечными причинами и субстанциальными 
формами аристотелевской философии, суть описания результата этой операции. 
Тенденция всего к сохранению и распространению своей природы есть просто 
инерция устойчивого сопоставления элементов, которые не настолько возмущены 
обычными случайностями, чтобы потерять свое равновесие; в то время как 
возникновение слишком большого расстройства вызывает то нарушение, которое мы 
называем смертью, или ту вариацию типа, которую мы называем ненормальной из-за 
ее неспособности установиться постоянно. Таким образом природа организует себя в 
узнаваемые виды; а эстетический взгляд, изучая ее формы, стремится, как мы уже 
показали, ввести тип в еще более узкие рамки, чем внешние требования жизни. 

 
 
Отношение полезности к красоте 

 
§ 39. Эта естественная гармония между полезностью и красотой, когда ее 
происхождение не понято, конечно, является предметом весьма запутанной и 
запутанной теории. Иногда нам говорят, что полезность сама по себе является 
сущностью красоты, т. е. что наше сознание практических преимуществ известных 
форм есть основание нашего эстетического восхищения ими. Говорят, что ноги 
лошади прекрасны, потому что они приспособлены для бега, глаз — потому что он 
создан для того, чтобы видеть, дом — потому что в нем удобно жить. Любопытный 
аргумент reductio ad absurdum этой теории вложен Ксенофонтом в уста Сократа. 
Сравнивая себя с присутствовавшим на том же пиру юношей, которому вот-вот 
должны были вручить приз красоты, Сократ объявляет себя более красивым и более 
достойным венца. Ибо польза делает красоту, и глаза, выпученные из головы, как у 
него, лучше всего видят; ноздри широкие и открытые воздуху, как и у него, наиболее 
подходящие для обоняния; а рот большой и объемистый, как у него, лучше всего 
приспособленный и для еды, и для поцелуев.83 

Так как эти вещи на самом деле безобразны, теория, доказывающая, что они 
должны быть красивыми, тщетна и нелепа. Но эта теория содержит истину: если бы 
польза сократовских черт была так велика, что люди всех других типов должны были 
бы погибнуть, Сократ был бы прекрасен. Он представлял бы человеческий тип. Тогда 
глаз привык бы к этой форме, воображение взяло бы ее за основу своих изысканий и 
подчеркнуло бы ее естественно действенные точки. Красивое не зависит от 
полезного; оно составлено воображением в невежестве и презрении к практической 
пользе; но оно не независимо от необходимого, ибо необходимое также должно быть 
привычным и, следовательно, основанием типа и всех его воображаемых вариаций. 

Кроме того, на поздней и производной стадии нашего эстетического суждения есть 
случаи, когда знание целесообразности и полезности входит в наше чувство 

                                                             
83   Ксенофонт. Symposium, V. 
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прекрасного. Но делает это очень косвенно, скорее убеждая нас в том, что мы должны 
терпеть то, что практические условия навязывают художнику, вызывая восхищение 
его изобретательностью или предлагая сами интересные вещи, с которыми, как 
известно, связан предмет. Таким образом, камин в коттедже, толстый и высокий, из 
которого выходит дым, нравится, потому что мы воображаем, что он означает очаг, 
деревенскую трапезу и уютную семью. Но это все посторонние ассоциации. Самый 
обычный способ воздействия полезности на нас — отрицательный; если мы знаем, 
что вещь бесполезна и фиктивна, неприятное, преследующее чувство 
расточительства и обмана мешает всякому удовольствию и, следовательно, изгоняет 
красоту. Но это тоже случайное осложнение. Внутренняя ценность формы никоим 
образом не затрагивается ею. 

Этой утилитарной теории противостоит метафизическая теория, которая делает 
красоту или внутреннюю правильность вещей источником их эффективности и их 
силы для выживания. Буквально взятая, как ее обычно понимают, эта идея должна, с 
нашей точки зрения, показаться нелепой. Красота и правильность зависят от наших 
суждений и эмоций; они никоим образом не существуют в природе и не господствуют 
над ней. Везде кажется, что она движется по механическим законам. Типы вещей 
существуют благодаря тому, что по отношению к нашему одобрению является 
простой случайностью, и именно наши способности должны приспосабливаться к 
нашей среде, а не наша среда к нашим способностям. Такова натуралистическая точка 
зрения, которую мы приняли. 

Однако утверждение, что красота есть в некотором смысле основание практической 
пригодности, не должно показаться нам совершенно бессмысленным. Ошибка 
платоников, говорящих подобные вещи, редко состоит в пустоте. У них есть интуиция; 
у них иногда есть сильное ощущение фактов сознания. Но они превращают свои 
открытия во множество откровений, и завеса бесконечности и абсолютности вскоре 
закрывает их маленький огонек конкретной истины. Иногда, после терпеливых 
раскопок, ученик находит сокровище какого-нибудь простого факта, какого-то 
обычного опыта, скрытого под всей их тайной и елей. Так и в этом случае может быть. 
Если мы сделаем поправку на склонность выражать опыт в аллегориях и мифах, то 
увидим, что идея красоты и рациональности, господствующая над природой и 
направляющая ее, так сказать, для своего величия, есть проекция и написание. 
большой психологический принцип. 

Ум, воспринимающий природу, тот же самый, что понимает ее и наслаждается ею; 
на самом деле эти три функции являются элементами одного процесса. Таким 
образом, в простой воспринимаемости вещи есть некое пророчество о ее красоте; если 
бы он не был на пути к красоте, если бы он не подходил к нашим способностям 
восприятия, объект оставался бы вечно невоспринимаемым. Следовательно, 
ощущение, что весь мир создан для того, чтобы быть пищей для души; что красота не 
только сама по себе, но и оправдание существования всех вещей; что всеобщее 
стремление к совершенству есть ключ и тайна мира, — этот смысл есть поэтический 
отголосок психологического факта — того, что наш дух есть организм, стремящийся к 
единству, к неосознанности того, что сопротивляется его действию ассимиляции и 
симпатической трансформации того, что удерживается в его сфере. Мысль о том, что 
природой могло бы управлять стремление к красоте, должна поэтому быть 
отвергнута как смешение, но в то же время мы должны признать, что это смешение 
основано на сознании субъективного отношения между воспринимаемостью , 
рациональность и красота вещей. 
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Полезный принцип организации в искусстве 

 
§ 40. Однако это субъективное отношение чрезвычайно расплывчато. Большинство 
вещей, которые можно воспринять, воспринимаются не так отчетливо, чтобы быть 
понятными, и не так восхитительно, чтобы быть красивыми. Если бы у нашего глаза 
была бесконечная проницательность или у нашего воображения была бы бесконечная 
гибкость, это было бы не так; тогда видеть означало бы понимать и наслаждаться. Как 
бы то ни было, степень определенности, необходимая для восприятия, гораздо 
меньше, чем необходимая для понимания или идеальности. Следовательно, есть 
место для гипотез и для искусства. Подобно тому, как гипотеза образно организует 
опыт таким образом, что наблюдение не в состоянии это сделать, так и искусство 
организует объекты таким образом, до которого, возможно, природа никогда не 
снисходила. Главное, что подражательные искусства прибавляют природе, — это 
постоянство, отсутствие которого является самым прискорбным недостатком многих 
природных красот. Следовательно, силы, определяющие естественные формы, 
определяют и формы подражательных искусств. Но неподражательные искусства 
поставляют организмы, отличные от тех, что дает природа. Если мы будем искать 
принцип, по которому устроены эти объекты, мы обычно обнаружим, что это тоже 
полезность. Архитектура, например, имеет все формы, подсказанные практическими 
потребностями. Использование требует, чтобы наши здания принимали 
определенные формы; механические свойства наших материалов, потребность в 
укрытии, свете, доступности, экономичности и безопасности уместности, диктовать 
расположение наших зданий. 

Дома и храмы эволюционируют так же, как животные и растения. Различные 
формы возникают по механической необходимости, как пещера или укрытие из 
нависающих ветвей. Они увековечены отбором, в котором потребности и 
удовольствия человека являются средой, к которой должна быть приспособлена 
структура. Таким образом устанавливаются определенные формы, и глаз привыкает к 
ним. Линия употребления по привычке апперцепции становится линией красоты. 
Ярким примером могут служить фронтон греческого храма и фронтон северного дома. 
Требования климата по-разному определяют эти формы, но глаз в каждом случае 
принимает то, что навязывает полезность. Мы восхищаемся высотой одного и 
шириной другого, и вскоре находим крутой фронтон тяжелым и низкий фронтон 
неуклюжим и подлым. 

Однако было бы ошибкой заключить, что только привычка устанавливает 
правильную пропорцию в этих различных типах строения. Мы должны учитывать те 
же внутренние элементы, что и в естественных формах. То есть кроме единства типа и 
соответствия частей, которые обычай устанавливает определенные апелляции к 
более фундаментальным восприимчивостям человеческого глаза и воображения. 
Существует, например, ценность абстрактной формы, определяемая приятностью и 
гармонией подразумеваемых сетчаточных или мышечных напряжений. Различные 
структуры содержат или предполагают большее или меньшее количество такого рода 
красоты, и в этой пропорции их можно назвать внутренне лучше или хуже. Таким 
образом, искусственные формы могут быть расположены в иерархии, как и 
естественные, по абсолютным значениям их контуров и масс. В этом заключается 



122  

AU. Vol. 3-4 (18-19). 2022 

превосходство греческой вазы над китайской или готики над сарацинской 
конструкцией. Таким образом, хотя всякая полезная форма способна к соразмерности 
и красоте, когда ее тип установлен, мы не можем сказать, что эта красота всегда 
потенциально равна; и, например, железный мост, хотя он, несомненно, представляет 
и ежедневно приобретает эстетический интерес, в среднем, вероятно, никогда не 
сравняется с каменным мостом.  

 
 

(Продолжение публикации в очередном номере журнала). 
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